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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Автор этих записок, Николай Трофимович Изюмченко, должен быть несколько знаком тем, кто читал биографию Е. Н. Дрожжина. Юношеские жизни этих двух людей, уроженцев одного и того же уезда Курской губернии, тесно переплелись между собою главным образом благодаря тому, что им пришлось одновременно и совместно перенести много страданий за свои убеждения и за попытки противостоять и противодействовать злу мира, прикоснувшемуся к ним в виде обязательной воинской повинности.
Дружба их началась еще в 1885 году, когда Дрожжин, разделявший тогда социалистические и революционные убеждения, невольно передал их своему сверстнику Изюмченко, чуткому и впечатлительному юноше. Осенью 1889 года Изюмченко был взят в Курск в солдаты, где он сообщал свои революционные взгляды своим товарищам-солдатам. Но когда Дрожжин, который, благодаря личным знакомствам и чтению сочинений Л. Н. Толстого, отказался от своих революционных взглядов, усвоил свободно-христианские убеждения и написал Изюмченку письмо, в котором излагал свои новые религиозные убеждения и говорил, что они дурно поступали, вызывая и распространяя в людях злобу и насилие, — Изюмченко тотчас же сердцем понял происшедшую в душе Дрожжина перемену и согласился с ним. Но переписка их по этому поводу была перехвачена полицией, Изюмченка арестовали по политическому делу и посадили на гауптвахту, где он и просидел 5 месяцев. Недели через две после освобождения Изюмченко ушел из полка с намерением не возвращаться больше на службу. Но потом предпочел не скрываться и нашел лучшим возвратиться в полк, отдать ружье и отказаться от службы. Изюмченка арестовали в его же деревне. Его отправили в Курск опять на гауптвахту, и началось новое дело о побеге и об отказе.
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Во время его сиденья в предварительном заключении, отказался от службы и Дрожжин и тоже был арестована и привезен в Курск, и между ними началась переписка, ободрявшая и радовавшая их обоих. Через 15 месяцев одиночного заключения в секретной камере Изюмченко получил решение по своим делам: 2 года дисциплинарного батальона и 3 года административной ссылки в Тобольскую губернию. Когда он попал в Воронежский дисциплинарный батальон, одновременно с ним туда привезли и Дрожжина, и здесь началась их совместная тяжелая, для Дрожжина мученическая жизнь, окончившаяся его смертью, — жизнь среди всех тех ужасов насилия, озверения и развращения людей, которым их подвергают в этих страшных учреждениях — дисциплинарных батальонах, где современное порабощение людей проявляется в одной из своих обнаженных, неприкрытых форм.
Описание Изюмченком пережитого и перечувствованного им в дисциплинарном батальоне дает живое представление об этих мрачных учреждениях современной инквизиции.
После смерти Дрожжина, Изюмченко отбыл свой двухлетний срок заключения в дисциплинарном батальоне и в 1895 г. был сослан в Тобольскую губернию, в город Березов. Когда ему кончился трехлетний срок этой ссылки, ему прибавили еще 5 лет, которые он отбывал сначала в Березове же, а потом был переведен в город Сургут. В 1903 году он был отпущен на свободу. Но за 12 лет своих мытарств лишившись отца (матери у него давно не было), потерявши все связи с родиной и обзаведясь семьею, Изюмченко не решился ехать в Россию и остался жить в Сибири.
Е. П.
▬●▬
I.

Под обязательным.
В 1893 году меня везли из города Курска в город Воронеж для отбытия наказания за побег с военной службы. В Орловской пересыльной тюрьме, неожиданно для себя, я встретился с одним моим приятелем, который больше, чем кто-либо, познакомил меня с Христианскими воззрениями и теми страданиями, которым подвергаются в настоящее время сотни таких людей, каким был он, мой приятель Никитич.*)
12-го Сентября того же года поезд наш остановился на станции Воронеж, где нас — партию в 52 человека — ждал конвой; мы были окружены и часа через полтора доставлены в манеж дисциплинарного батальона. Здесь дежурный фельдфебель построил нас в три шеренги: в первой были выстроены присылаемые на один год, во второй — присылаемые на два, а в третьей — присылаемые на три — четыре года. Часа через два пришел полковник. Дежурный фельдфебель отрапортовал ему о благополучном прибытии партии и подал кусочек мела, с одного конца обернутый бумажкой. Полковники взял мел, подошел к право-фланговому первой шеренги и спросил его, за что он попал в батальон. Получив ответ, полковник писал мелом на груди, в какую роту спрошенный арестант назначается. Спрашивал точно так же другого, третьего и следующих вплоть до последнего, отмечая на груди каждого, в какой роте ему быть. После вопросов и отметок полковник сказал нам краткую речь, смысл которой состоял в том,
—————
*) Евдоким Никитич Дрожжин, биография которого, написанная Е. И. Поповыми, напечатана в Англии по-русски (Издание „Свободного Слова" № 17) и в Германии по-немецки. (Ред.)
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чтобы мы служили хорошо; а если не так, то нам будут закатывать в спину палками. Полковник ушел. Унтер-офицеры же, разобрав нас по принадлежности к ротам, приступили к обыску, чтоб узнать, не принес ли кто с собой чего-нибудь такого, что запрещено в батальоне. У Никитича нашли немного табаку и поэтому к нему приступило человек пять унтер-офицеров, раздели его до рубашки и начали тщательно обыскивать по всем швам его одежды. Я стоял в противоположном углу и наблюдал за состоянием духа и выражением лица моего друга и за действиями обыскивающих. Я увидел, что Никитич улыбается, глядя на обыскивающих, и сам тоже улыбнулся. В это время ко мне подошел унтер-офицер той роты, в которую я был назначен, и спросил:
— Ты чего смеешься? — Да так себе — сказал я униженным голосом.
— То есть, как это „так себе?“ „Так себе“ здесь не смеются, за „так себе“ здесь шкуру дерут с вашего брата! Да ты под козырек возьми!!! кричал они, изрыгая неприличное ругательство.
Я вспомнил правило, взял под козырек, вытаращил на „начальника" глаза и выпрямился, как истукан.
— Чего ты засмеялся? продолжал свой допрос унтер-офицер уже нотой ниже.
— Да я, вон, над тем смеялся, господин унтер-офицер, — и я указал ему на происходящее около Никитича.
— А там что тебе смешного?
— Да мне это напомнило картину, где изображены убийцы Христа, кидающие жребий о его одежде.
— Так вот тебе для памяти на первый случай — сказал унтер-офицер, залепивши мне по начальнически плюху.
Кончился осмотр, и нас повели по карцерам, где мы должны отсидеть по 14 суток так называемого „обязательного ареста". Посадить поодиночке — карцеров не хватило, — поэтому посадили по два. — В 12 часов дня принесли обед, состоявшей из щей, каши и говядины; все это в небольшом количестве, но очень вкусно приготовлено. Хлеба выдается на сутки 2½ фунта; он хотя решетный, но хорошо выпеченный и очень вкусный. После обеда я занялся чтением висевших на стенке двух табличек, содержания которых
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подробно передать не могу. Помню только, что одна из них учила заключенного в карцере, как он должен вести себя, а другая — за какое преступление и в какое время должны быть наказаны военные преступники. А между тем мой сожитель по карцеру, некто Беленький, разлегся на цементном полу, „чтоб сало завязалось", как он выразился, и вскоре захрапел. — Прочитавши таблички, я сел на прикованный к стене табурет и задумался о том, как бы увидаться с Никитичем. Вдруг с шумом растворилась дверь, и в карцер вскочил худощавый, бледно-синий солдатик из заключенных, занимавший должность сторожа или уборщика при карцерах, и закричал во все горло на моего сожителя: „Ты что растянулся?" Беленький спросонья вскочил, вытянулся в струнку, взял под козырек к непокрытой голове и трепещущим голосом произнес: „виноват, господин, господин!“ — но, не видя никакого отличия на крикуне, замялся. Сторож сконфузился перед недолжной честью и начал говорить уже тише: „Смотри, брат, мне-то ничего, а застанет дежурный унтер-офицер, да доложит ротному, то завалят три десятка горячих; я то не доложу, потому что свой брат“.

— А вы тоже из заключенных? — спросил я, желая завлечь сторожа в разговор и расспросить про строгость начальства, а главное, не сообщит ли чего-нибудь о Никитиче.
— Тоже из „шпаны" я уже третий год здесь.
— А еще много осталось?
— Год семь месяцев, — как бы гордясь таким наказанием, сказал сторож.
— А за какое дело? позвольте спросить.
— Гм.! за какое? — за маленькое на четыре года не ссылают. Про мое дело если бы узнали верно, то мне было бы мало каторжных работ, а расстрел или виселица. — Да не на того наскочили, про которого можно все знать.
— Вот как! — как бы удивляясь его геройству и уму, сказал я, — вероятно, вы не из дураков...
— Стариков! — раздался в коридоре голос дежурного унтер-офицера, Стариков так же, как вскочил в карцер, выскочил из него.
— Ты что там делал?
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— Убирал, господин унтер-офицер.
— На, отнеси рапорт дежурному офицеру!
Когда дверь карцера затворилась на засов, компаньон мой сказал улыбаясь: — Вот, брат, попали.
— Да ты за что попал? — спросил я его.
— Да так, за пустяки — разговаривал на часах с заключенным на гауптвахте, а караульный унтер-офицер заметил это, доложил ротному, и меня за это на год закатили в этот ад.
— Ну, ничего, — стал я его утешать, если будем служить хорошо, то и вернемся, Бог даст благополучно, женимся и будем жить себе припеваючи.
— Я уже женатый, — сказал Беленький, отвернулся к стене, заплакал и сквозь слезы продолжал, — у меня и ребеночек маленький остался, восемь месяцев ему было, когда меня взяли на эту проклятую службу, а теперь ему уже третий годок пошел.

— Ничего, брат, увидишься и с ребеночком и женой, Бог даст; надейся только и не падай духом; что не делается, все к лучшему; по крайней мере тебе будет, что ребенку рассказать о жизни.
— А еще земляк, сукин сын; восемь верст от нашей деревни живет, — утирая слезы, сказал Беленький.
— Кто такой? — спросил я.
— Да унтер-офицер, который предал меня.
— Тише вы, черти! — заглянувши в крошечную дырочку в дверях карцера, крикнул дежурный унтер-офицер.
— Он тебе не только земляк, но и брат, — сказал я почти шепотом.
— Какой он мне брат! волк ему брат брянских лесов, а не я.
— Как какой? — Ведь мы все дети одного Отца небесного.
— Все, да не все, — со злобой ответил Беленький и замолчал, видимо не желая продолжать разговор на эту тему. Я заметил это и тоже замолчал и стал наблюдать в окно за происходящим учением во дворе.
Недалеко от моего окна ротный командир скомандовал: „рота, стой! к ноге!" Рота исполнила отчетливо команду — остано-
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вилась. Ротный сказал что-то фельдфебелю, который сейчас же послал куда-то двух солдатиков; через 2 — 3 минуты солдатики вернулись с двумя пучками розог, положили на землю в указанном ротным месте, взяли ружья и с фельдфебелем куда-то ушли; минуть через пять вернулись и привели с собой третьего солдатика без ружья, в накидку шинель и бледного, как полотно. Ротный сказал что-то бледному солдатику и указал пальцем на землю, между 2-мя пучками розог. Бледный солдатик снял с себя шинель, постлал на землю, спустил до колен штаны, поднял выше мундир и рубашку и лег на разостланную шинель. Ротный скомандовал: „рота, ряды вздвой! полуоборот направо!“ — и вызвал по фамилии четырех человек солдат, которые поставили ружья в козлы и подошли к лежащей жертве. Один из них сел лежащему на плечи, другой на ноги, а остальные два стали с обеих сторон и взяли в руки по розге: ротный, стоя вблизи, что-то сказал палачам, и один из них размахнул розгой, вправо и влево по воздуху и опустил, с сильным напряжением руки на спину лежащего, который во все горло закричал: „Ой, Боже мой!“ После первого удара — второй, а ударов через десять вместо белого тела лежащего я увидел красную говядину, какую приготовляют повара для котлет. Трепеща всем телом я отошел от окна, сказав Беленькому: „посмотри!“ — Тот взглянул и сразу отшатнулся от окна, произнеся: „Нехристи“.
Вечером почему-то Беленького от меня увели, и я остался один. После проверки я попросился до ветру, где увидел человек 10, выпущенных к той же надобности, и между ними Никитича, который, увидев меня, сказал: „видел“? Я сразу понял, чтό он напоминает, и сказал: „видел".

— Это твой ротный; мой, говорят, не такой жестокий, — сказал Никитич.
— Черт их побери, пусть убьют, а я решил стоять на своем, со злобой сказал я.
— Ну, брат, это не так легко, как решить; мне нужно с тобой поговорить об этом. Завтра в это же время приходи сюда, а сейчас пойдем, я покажу тебе карцер, в котором я сижу. И мы разошлись по своим пещерам.
На другой день я узнал, что ночные, которые выпускают
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до ветру, приходят из рот и переменяются каждую ночь. В камерах сидят по два человека, а ночные не знают того, что у нас с Никитичем отняли компаньонов. Вечером я попросился до ветру, вышел из карцера и затворил дверь на засов. Никитича я не захватил на месте свидания и потому немедля вернулся назад и пошел не в свою камеру, а туда, где сидел Никитич. Ночной, думая, что я из этой камеры, запер за мною дверь. Никитич, увидев меня, сразу понял, что тут что-то нечисто, и тихонько спросил, как я попал к нему. Я рассказал.
— Ну, смотри, брат, чтоб тебе за этот риск не попало.
— Черт с ними! Я уже сказал, пусть убьют.
— Ну, нет, брат, я с тобой хочу поговорить серьезно на счет этого. Я все это время после виденной порки думал о тебе и о себе, и пришел к тому убеждению, что тебе надо служить. Если же ты откажешься от службы и тебя за это будут пороть, то я не ручаюсь за то, что выдержу характер и не убью твоего ротного или начальника батальона и, наверное, погибну, как убийца, а не как христианин; прошу тебя, избавь меня от этой неприятности, которая несомненно должна будет произойти.
— Ну что же, если так, то я буду служить, только и ты служи, потому что мне тоже тяжело, если ты будешь страдать, — сказал я после недолгого раздумья о любви ко мне Никитича.
— Мои страдания сносны, пороть меня не будут, а сидеть в карцере я предпочитаю лучше, чем бегать по двору с ружьем.
Пробеседовав на эту тему ночь, утром мы разошлись: я — с намерением служить, а Никитич — отказаться. После этой ночи, в продолжение обязательного, мне с Никитичем пришлось встречаться редко и не долго, потому что Никитича скоро узнали все как человека опасного, который должен сидеть один.
II.
В пятой роте до обеда.
26-го того же Сентября срок обязательного кончился, и нас развели по ротам; я был назначен в пятую роту. На другой день, в пять часов утра, во дворе батальона де-
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журный барабанщик пробил подъем, и в роте поднялся крик дежурного унтер-офицера и ночных из заключенных: „эй, вы, вставай! вставай!“ Заключенные, мимо которых проходил дежурный унтер-офицер с ремнем в руке, скоро соскакивали с коек, хватались за штаны и одевались. Те же, которые спали по уголкам, лежали и нежились.
— Тебя вечно надо подымать, — закричал дежурный унтер-офицер и со всего размаха ударил ремнем Трофимова, доживающего в батальоне третий год и привыкшего принимать удары унтер-офицера за шутку. В настоящее же время, от того ли, что Трофимов кончал срок и чувствовал близость сознания своего человеческого достоинства, или по какой другой причине, только Трофимов удар унтер-офицера принял не за шутку, а за удар.
— Сейчас и встану, а драться-то и не за что, — медленно подымаясь с койки, сказал Трофимов.
— Еще разговаривать вздумать, тварь бессловесная, сказал унтер-офицер и ударил его в другой раз полегче поясом.
Трофимов, как бы не чувствуя на себе удара, надевая штаны, продолжал: — Не всякому и здесь дано право драться; ротному командиру дано, он и пусть дерется, а вас-то можно... и Трофимов взглянуть на свое колено (в батальоне между собой заключенные часто, если не хотят говорить с кем или не хотят что-нибудь уважить просителю, подымают колено, и как бы сбивая что-нибудь с колена рукой, говорят: „слез"! — Обиженный же словом „слез" бьет обеими руками себя выше колен и говорит: „садись"!)
— А, так ты вот какой, стряхивать вздумал, постой же, парень, я тебя посажу! — сказал в растяжку унтер-офицер и пошел дальше.
Через полчаса после подъема заключенные, умытые и одетые, подошли к образу Богоматери и затянули: „Отче наш“, потом — „Спаси, Господи, люди твоя", потом — „Боже, царя храни" и наконец тропарь „Богоматери". После молитвы дежурный унтер-офицер приказал разойтись, и заключенные разошлись по своим койкам и занялись, кто починкой шинели, кто мундира, кто чисткой сапог, делая это кто тихонько, а кто ругаясь за то, что сукно мундира или шинели так износилось, что от иголки дерется.
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В шесть часов отперлись двери казармы, пришел фельдфебель и взводные командиры. Взводный снял со стенки заведенные в рамки нарядные листы и начал назначать дневальных и ночных. — „Цыганов и Трофимов дневальными при карцерах!" — ставя в графе упомянутых по фамилии палочки, сказал унтер-офицер.
— Я вчера быль ночным, господин унтер-офицер! сказал Трофимов.
— Это ты был без очереди, а теперь пойдешь в очередь, — сказал унтер-офицер, повесил на стенку лист, подошел к взводному шкапу, в котором находилось чистое и грязное белье заключенных, нитки для починки обмундировки и еще кое-какие взводные вещи, выдал кому чего надо было, запер шкап и сказал, чтобы взвод становился на утренний осмотр. Взвод построился в одну шеренгу; взводный с достоинством знатока опрятности прошел впереди шеренги, осмотрел, вычищены-ли мундиры, сапоги, не длинны-ли у кого волосы, ощупал, крепко-ли были пришиты крючки на мундирах, потом скомандовал: „взвод, кругом!“ — осмотрел сзади; скомандовал — „кругом", приказал поднять руки вверх, осмотрел, цело-ли под мышками, потом приказал разуть правую ногу, осмотрел, чисты-ли портянки, не отросли ли у кого большие ногти на руках и ногах. Во время осмотра тех, у которых замечали неисправность и которым раньше было замечено и они не исправились, не обращая внимания на причины, назначали не в очередь на работы или дневальными; наконец осмотрели шинель и приказали разойтись. Некоторые из заключенных стали исправлять замеченное взводными на утреннем осмотре, а исправные и немногие из неисправных побежали на задние ряды, не столько для естественной надобности, сколько для того, чтобы покурить, у кого есть табачок, а у кого нет, — подстрелить (подстрелить на языке заключенных значить выпросить). Я тоже пошел на задние ряды с намерением подстрелить, или увидеться с Никитичем. Никитича не было на задних рядах, я прицелился к одному курящему, и выстрелил: „дай, брат, я потяну”. Курящий взглянул на меня исподлобья и спросил: — А ты куришь?
— Курю, говорю.
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— Ну, так и кури, а у меня „слез", сказал мне курящий, ударив себя по колену. Мне почему-то стыдно стало и за себя, что попросил, и за него, что он не дал, да еще острил, я краснея постоял около него, думая, что он образумится и даст хоть тогда, когда накурится, но он затянулся еще раза два, выкинул огонек из папироски, вынул кисетик из кармана и вытрусил в кисетик из окурка табачок. Я отошел от него; смотрю, стоит бледный, худой солдатик и покуривает, я остановился около него и спросил, из какой роты?
— Четвертой.
— А давно уже в батальоне?
— Скоро срок кончу, сказал бледный солдатик, и раза два подряд затянувшись дымом, бросил папироску и ушел.
Ах, черт побери, подумал я, надо было бы попросить; этот, вероятно, дал бы.
В семь часов застучал барабан сбор. Заключенные с задних рядов побежали рысью. В каких-нибудь минуты две-три, рота была выстроена во дворе, по ранжиру в одну шеренгу; вышел фельдфебель, сказал, обращаясь к роте, „первый, второй". Правофланговый отрывисто крикнул: „первый"! Ниже его стоящий продолжал: „второй"! и т. д.; по шеренге пронеслось: „первый, второй", кончился перечень, фельдфебель скомандовал: „ряды вздвой!" на-а право, шагом марш"! и рота, с силой ударив левой ногой, двинулась вперед. Началась утренняя прогулка по двору батальона. „Федорищев! ногу!" слышен был сзади толос фельдфебеля, или: „Сашков, шире шаг!" или: „Сашков, реже шаг!“ Сашков был правофланговый. — „Ты, жидовская морда! Бей разом пяткой и носком!" кричит рассерженный фельдфебель.
— Правое плечо вперед, — да возьми же ногу, пархатый черт. Френкель, ногу возьми! в нетерпении кричит фельдфебель и командует: „бегом марш"! Обежав круг, другой, держась правила, на третьем солдаты спотыкаются, сбиваются с ноги, — Сашков уменьшает шаг, несмотря на крик фельдфебеля: „Сашков, шире шаг!“ на четвертом, на пятом, заключенные обливаются потом, дышат как кузнечные мехи, сердце готово вырваться из груди, теряют сознание, не держат ногу и бегут, как попало. Фельдфебель, видя
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что крик его потерял действие на шпану (заключенных в батальоне называют шпаной, вероятно потому, что носят серую одежду без погонов) перестает обращать внимание и преспокойно начинает курить.
На шестом, смотришь, „черт пархатый" повалился, и рота уже не бежит, а только топчется на месте с больной грудью. В половине седьмого барабанщик бьет отбой, фельдфебель командует: „рота стой! разойдись"; а если сильно уж рассерчает, то и после отбоя кружок даст и в казарму бегом погонит, и там заключенные расходятся уже без команды, а „черта пархатого" отправляют в лазарет.
В семь часов бьет барабанщик на словесное занятье, рота собирается в одно отделение казармы, рассаживаются по койкам, руки кладут на колени и смотрят на расхаживающего с уставом в руках взводного унтер-офицера.
— Трофимов! — крикнул унтер-офицер, небрежно бросивши устав на подоконник и вытаскивая из кармана бязевый белый платок, обшитый толстым рубцом. Сморкнувши в одну ноздрю и придавивши другую большим пальцем, он вытер нос тем углом платка, на котором не было вензеля в веночке с зелеными листиками.
Трофимов, как ужаленный или обожженный, соскочил с места, повесил руки по швам, вперив глаза в сбивающего щелчком с платка вытащенную из носа сушку, и в состоянии истукана ожидал одного из многих, уже сто тысяч раз в продолжение своей службы слышанных вопросов.
— А скажи-ка ты мне, что такое есть солдат? — разглаживая порыжелые от табачного дыма усы, спрашивает унтер-офицер.
— Солдат, господин унтер-офицер, есть... есть солдат. Последний рядовой и первый генерал.
— И кроме того такой дурак, как ты, добавляет унтер-офицер. Я спрашиваю тебя не о звании солдата, а о назначении его. Зубков! Расскажи этому остолопу, что такое солдат.
— Солдат есть слуга Государю и отечеству и защитник их от врагов внешних и внутренних, г-н унтер-офицер, отчеканил слово в слово по уставу Зубков.
— Садись! Слышал, что такое солдат? обратился унтер-офицер к Трофимову.
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— Так точно, г-н унтер-офицер, слышал!
— Повтори.
— Солдат есть защитник государя и его отечества — от врагов внешних и внутренних, г-н унтер-офицер.
— Ну, и балда же ты. Стой, чертова кукла, все занятие; не смей даже переминаться с ноги на ногу и слушай. — Солдат есть слуга государю и отечеству и защитник их от врагов внешних и внутренних. — Сидоров, повтори, что такое солдат?
— Солдат есть, г-н унтер-офицер, защитник от врагов внешних и внутренних, г-н унтер-офицер.
— Кого он защитник? оболтусов таких, как ты, или кого другого?
— Никак нет, г-н унтер-офицер, государя-императора и его наследника цесаревича, г-н унтер-офицер.
— Стой, ослиная голова.
— Егоров, кто называется внешними врагами?
— Внешними врагами, г-н унтер-офицер, называются такие люди, с которыми нам приходится вести войну.
— А кто внутренние враги?
— Внутренние враги, г-н унтер-офицер, называются такие люди, которые живут внутри государства и нарушают его тишину и спокойствие: воровством, пьянством, грабежом, разбоем, г-н унтер-офицер.
— Садись. Эй, ты, новичок, новичок, как твоя фамилия?
— Смирнов, г-н унтер-офицер.
— Нет, не ты, не ты, — вон тот, который около тебя.
— Бельник, г-н унтер-офицер.
— Жид, значит, Христопродавец. А скажи ты мне, христопродавец, в каких случаях солдат может употребить в дело оружие?
— Солдат, г-н унтер офицер, может употребить в дело оружие в защиту государя императора, наследника цесаревича, г-н унтер-офицер, и всего царствующего дома, г-н унтер-офицер, в защиту поста иди охраняемого лица, г-н унтер-офицер.
— Молодец жид, — садись.
— Трофимов! А кто у тебя взводный командир?
— Г-н старший унтер-офицер, г-н унтер-офицер.
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— Которого можно стряхивать? Постой, брат, я тебя стряхну, со злобой промычал унтер-офицер. — А скажи ты мне, как должен отвечать солдат на вопрос начальника?
— Коротко и ясно, г-н унтер-офицер.
— А что должен говорить солдат начальнику, выслушав его приказание?
— Слушаю, г-н унтер-офицер.
— А может ли солдат рассуждать с начальником?
— Никак нет, г-н унтер-офицер, — не может.
— А может ли солдат оправдываться, когда ему что-нибудь заметит начальник?
— Никак нет, г-н унтер-офицер, — не может.
— А что же он должен сказать?
— Виноват, г-н унтер-офицер.
— Ты что там подсказываешь? Сиди, когда сидишь, — заметил унтер-офицер сидящему сзади Иванову.
— Никак нет... виноват, г-н унтер-офицер.
— Смирно, встать! — Скомандовал унтер-офицер и подошел с рапортом к вошедшему в казарму средних лет, с русой бородой, с узким лбом, ниже которого, на носу торчал пенснэ в золотой оправе, прихрамывающему на правую ногу, ротному командиру, который выслушал рапорт, поздоровался с заключенными и прошел в ротную канцелярию.
— Иванов! — посадивши роту, сказал унтер-офицер, — а скажи-ка ты мне, может ли солдат при разговоре с начальником...
Во дворе батальона застучал барабанщик отбой и унтер-офицер, не выслушав ответа, приказал разойтись без шума.
Минут через пять меня позвали к ротному командиру в канцелярию. Прихожу, ротный командир, как бы не замечая моего появления, разговаривал с фельдфебелем.
— Ты говоришь, он его стряхнул, поправляя на носу пенснэ, спрашивал ротный.
— Так точно, ваше высокоблагородие, отвечал фельдфебель.
— Розги, тридцать ударов. Сказал отрывисто и поворачиваясь ко мне ротный командир.
Фельдфебель сказал „слушаю" и вышел из канцелярии; а ротный командир обратился ко мне, осмотрел быстрым
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взглядом с ног до головы, и заметив, что у меня нога одна была немного отставлена, приказал поставить ее так, как требуется стоять солдату перед начальником. Я, придвинув пятку сапога к другой пятке и расставив носки в размере широты ружейного приклада, с душевным трепетом ожидал вопроса.
— Прежде всего я тебе скажу, что я тебя призвал сюда для того, чтобы поговорить наедине, сказал тихим голосом ротный командир.
Я сказал: слушаю, ваше высокоблагородие.
— Ты знаешь, какое значение имеет моя рота в дисциплинарном батальоне?
— Никак нет, ваше высокоблагородие.
— Так я тебе скажу, — и ротный начал говорить с чувством собственного достоинства: рота моя, благодаря моему умению руководить ею, считается образцовой. Всякий, кто старается в моей роге служить так, как требует от него военный устав, чем поддерживает заслуженную мною репутацию, тот всегда у меня бывает на счету, и я в таком солдате не вижу заключенного, а человека, который может меня понимать, не через розги и карцер, а только от слова. — Ротный немного помялся, как бы собираясь с мыслями, и продолжал: Из третьей роты, куда ты был назначен с прихода, тебя перевели в мою роту по моей просьбе. На днях я познакомился с вашим делом, которое меня отчасти заинтересовало своей оригинальностью. О деле вашем, твоем и твоего товарища, с которым, кстати скажу, я воспрещаю тебе всякие сношения, говорить ты со мной можешь не как с офицером, не как с ротным командиром, не как с капитаном, а как с товарищем, — говорил ротный, вертя в руках пенснэ и опять надевая его на нос.
— Слушаю, ваше высокоблагородие, сказал я с душевным облегчением.
— Прежде всего скажи ты мне, какие причины тому, что ты и твой товарищ отказываетесь служить?
Я немного замялся ответом, но потом дрожащим голосом, не совсем доверяя дружбе ротного командира, отвечал: — я не знаю, ваше высокоблагородие, чем руководствуется мой товарищ, отказываясь от службы, я же руководствуюсь тем,
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что от природы не могу убить человека и не хочу быть обманщиком тех, кто может на меня надеяться в этом случае.
Ротный засмеялся и сказал: я так и знал, что ты это скажешь, и товарищ твой верно то же скажет, потому что и он не более твоего учился.
— Такт точно, ваше высокоблагородие, вероятно и товарищ это же скажет, потому что он даже и курицы не может зарезать, сказал я, ободренный немного смехом ротного командира.
— А знаете, что доказываете мне ваш ответ? сказал, продолжая улыбаться, ротный командир.
— Никак нет, ваше высокоблагородие, ответил я.
— Незнание человеческой природы. Разве есть человек, который от природы может убить человека? Такого человека нет, но скажи мне, у нас есть или могут быть враги?
Я, почувствовав, что тон ротного командира переходит с дружеского на начальнический, не смел отвечать ему то, что чувствовал и понимал, а только отвечал: „так точно, ваше высокоблагородие.
— И нахалы есть?
— Так точно, наше высокоблагородие, и нахалы есть.
— И чувство любви и сострадания к близким есть?
— Так точно, ваше высокоблагородие, есть.
— Так вот для того-то благоразумное начальство, люди понимающие далеко выше вас, и устроили военную службу, в которой молодое поколение обучается усиленной подготовкой искусно убивать человека-врага, который может прийти и на твоих глазах грабить твое имущество, убивать твою мать, отца, насиловать сестру и наконец невесту, — с чувством сострадания проговорил ротный.
Я, чувствуя явное противоречие, но боясь возбудить гнев начальника, промолчал, а ротный, заметив мое смущение, продолжал:
— Теперь я тебе скажу последнее слово: если ты сознаешь, что видишь перед собою не меньше тебя понимающего человека, сказал он с ударением на последних словах, то старайся поддерживать его заслуженную репутацию, за что и с моей стороны не останешься без внимания. Ты знаешь какое-нибудь мастерство?
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— Так точно, ваше высокоблагородие, знаю немного слесарное.
— Ну-у-у слесарным, пожалуй, тебе здесь не придется заниматься. Ты хорошо грамотен?
— Не особенно, ваше высокоблагородие, знаю читать и писать, четыре правила арифметики, и больше ничего.
Ротный пододвинул ко мне лежавшую на столе бумагу, обмакнул перо в чернильницу, дал мне и сказал: напиши. Я стал писать под диктовку ротного командира, который стоял за плечом и наблюдал за письмом; наконец он засмеялся и сказал: „да собаку через ять напишешь, а берешься рассуждать о таких вещах, о которых могут судить только люди компетентные.
Услышав такую злую насмешку, я, несмотря на все мои усилия, писать не мог и ставил только какие-то уродливые ковычки.
— Я скажу фельдфебелю, чтобы он тебя определил к сапожникам, а пока ступай и служи у меня хорошенько, выбрось свои глупые бредни из головы.
Я ушел из канцелярии положительно не чувствуя под ногами опоры; входя в отделение нашего взвода, я увидел роту, построенную в две шеренги, и около двух пучков розог стоял Трофимов, то краснея, то бледнея, смотря на построенную роту. Я стал в шеренгу, фельдфебель пошел в канцелярию и доложил ротному, что все готово. Ротный вышел, посмотрел на Трофимова исподлобья и как-то зверски прорычал: „Ложись".
— Да за что же, ваше высокоблагородие, сказал трепещущим от волнения голосом Трофимов.
— Ложись, еще грубее сказал ротный, — чтоб не думал, мерзавец, — добавил он как бы про себя.
Трофимов разделся и лег, а палачи по известным уже правилам приступили исполнять свое дело.
Сперва Трофимов кричал: „ой, Боже мой, да за что же", а под конец только ревел и стонал.
Ему дали тридцать ударов, после которых повели его на сутки в карцер, (сутки карцера после порки считается обязательным, хотя бы выпоротый был без чувств), а мы сели за закон Божий, которым занимался фельдфебель до прихода священника.
III.
Обед.
До обеда было еще одно занятие, не менее первого уничтожающее личность заключенного, обучение ружейным и фехтовальным приемам, но я напишу это, будучи во второй роге, а сейчас хочется немного отдохнуть от беды и приступить к обеду.
В половине двенадцатого застучал барабан отбой, рота отнесла ружья, поставила их по местам и отправилась в казарму, где хлебодары (хлебодарами называются такие заключенные, которые получают хлеб от каптенармусов и делят его в ротах на пайки) уже приготовили хлеб, а дежурный унтер-офицер делил порции говядины на взводы.
Кстати упомяну о том провианте, который полагается на сутки заключенному. 3 фунта ржаного решетного хлеба, вкус которого, от того-ли, что не приходится есть до 12 часов, или от того, что хлебопеки хорошо знают свое дело, необыкновенно приятен. Щей, супа картофельного или гороха полагается на 20 человек одно ведро; говядины сырой ½ фунта, а вареной должно получаться 22 золотника, но бывает всегда меньше, потому что вольнонаемные фельдфебели и унтер-офицеры, на которых не полагается пищи на кухне заключенных, под благовидным предлогом пробы, едят, как говорится, до отвала; кроме того повара из заключенных не упускают случая утащить кусочек для продажи тем же заключенным. Был при мне один случай такой: у одного повара нашли 9 фунтов вареной говядины, за что приказом начальника батальона дали 40 ударов, снесли замертво в карцер, на другой день в лазарет, а через месяц на кладбище; но это нисколько не устрашило повара, поступившего на его место, у этого повара тоже во всякое время можно купить и говядинки на пискарь, (пискарем называется 5 копеек) и картошки жареной и пышку на коровьем сале. Каши гречневой или пшенной крупы полагается 32 золотника, но бывает всегда меньше по той же причине.
В 12 часов все заключенные получили на руки по пайку хлеба и порции говядины, по стуку барабана на обед вышли из казармы и построились в две шеренги, а отдельно тоже
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в две шеренги с баками (баками называются медные, вылуженные чашки, из которых едят). Вышел унтер-офицер, скомандовал в столовую, а тем, которые с баками, на кухню. Столовая от казармы шагов на пятьдесят, выстроена она из досок вроде сарая, зимой пока там пообедаешь, то ног не чувствуешь, так замерзнут. Наша рота пришла в столовую первой, некоторые из заключенных стали вытаскивать скамейки из-за тех столов, которые не были заняты не пришедшей ротой, и ставить к своим столам (скамеек было мало в столовой, и потому всегда той роте, которая приходила последней, приходилось обедать стоя). За нашей следовала четвертая.
— Стой, куда скамейку тащишь, кричит солдатик четвертой роты нашему; наш, не обращая внимания на крик, продолжает тащить, тот вырывать, завязывается борьба. В это время подходит унтер-офицер четвертой роты, кричит на нашего солдатика, толкает его в грудь селедкой (селедкой заключенные называют саблю), а своему приказывает поставить скамейку на место. Все время, пока роты соберутся и уладятся со скамейками и станут за столами, унтер-офицеры, приведшие роты на обед, смотрят за порядком и тишиной в столовой. Когда же все уладилось, один из унтер-офицеров скомандовал: „на молитву", и батальон затянул: „Очи всех на тя, Господи, уповают". Те же, которые пошли на кухню с баками, по порядку подошли к котлу, из которого разливал щи борщевар, под наблюдением дежурного фельдфебеля, набирали щей, выходили на двор и строились в две шеренги, дожидая, пока наберут все. Последним вышел фельдфебель, скомандовал: „шагом марш", и все пришли в столовую.
— Тише вы, черти, чего загалдели! — крикнул вошедший фельдфебель. Заключенные, которые до прихода фельдфебеля шушукались (говорить за обедом строго воспрещается), замолчали, и только слышно было сдержанное дыхание и жадное, поспешное выхлебывание щей с ложки.
— Вы что тут не поделили? сказал фельдфебель, подошедший к одному столу четвертой роты, за которым два солдатика полушепотом перекинулись двумя, тремя словами. Говорившие, положив ложки, встали.
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— Что вы не поделили, я спрашиваю, — сильнее прежнего крикнул фельдфебель.
— Да он, г-н фельдфебель, свою порцию съел в казарме, а мы свои накрошили в бак, а он вытащил кусочек, — сказал один из вставших солдатиков.
— Никак нет, г-н фельдфебель, вот лопни моя утроба, если я брал, перекрестившись сказал другой.
— Марш из за стола е. в. м.! Логинов, отведи их в карцер, они там без разговоров поедят, сказал фельдфебель унтер-офицеру и хотел отойти от стола.
— За что же их в карцер, г-н фельдфебель, поднявшись со скамейки и раздраженным голосом сказал мой приятель. Фельдфебель посмотрел на Никитича, насупил густые белорусые брови, потом, подымая голову вверх и склоняя ее к левому плечу, вытянул шею, в сторону Никитича, взялся правой рукой за эфес сабли и каким-то пискливым голосом в растяжку произнес: „Это что-о-о?! Что это за замечание?“ я спрашиваю „е. т. м.“ Речь заканчивалась ругательством последнего рядового и первого русского генерала. Фельдфебель хотел за рукав шинели вытащить Никитича из-за стола.
— Не смей тронуться! — грубо сказал Никитич, и в его синих глубоко впалых глазах сверкнул какой-то злобный огонек, „и ругаться по материну не смей, здесь обедают люди, для которых ты должен служить примером, если думаешь о себе, что ты начальник". Никитич хотел что-то еще говорить, но его с силой выдернул из-за стола здоровый фельдфебель и закричал на унтер-офицера: „Стащите его в карцер“.
Никитич, не дожидаясь пока его потащат, пошел сам, толкаемый фельдфебелем в зашей. Проходя мимо меня, Никитич искоса взглянул и показал, не знаю к чему, маленький кусочек хлеба, который он нес в руках, и улыбнулся такой милой улыбкой, и в глазах его злобный огонек заменился таким радостным, что я взглянул на него и чуть не навзрыд заплакал. Волчий аппетит после шести-часовой суетни и беготни пропал во мне, и я не мог проглотить кусок хлеба.
— Ну, чего расхлюпался, что он тебе родич что ли? На это, брат, будешь здесь обращать внимание, так с голоду
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пропадешь, улыбаясь и постукивая по боку ложкой, объявляя этим время таскать порезанную в щи говядину, прошептал мне Смирнов, с которым я успел познакомиться, успел полюбить за то, что он сам мне предложил покурить в одну из перемен.
— Да ешь же! продолжал упрашивать меня Смирнов, а то всю говядину вытаскают. — Я, успокоившись сам немного и чтобы успокоить Смирнова, зачерпнул ложку щей с куском синей говядины, который с трудом мог проглотить и который вызвал во мне отвратительное воспоминание порки Трофимова, о его облитой кровью спине и лежавшей под ним шинели, бойню коров, маленьких двух-недельных телят, из которых один при мне после того как резчик его ударил в лоб, закричал, как маленький ребеночек: ма-а, ма-а.
— Добавок надо? — спросил фельдфебель, который все время после отправки Никитича в карцер, ходил повысивши голову, и крутил порыжелый от табачного дыма ус.
На некоторых столах закричали: надо, а на некоторых, близ которых стоял фельдфебель, сказали: за кашей.
— Выйди, кому добавок надо, — сказал озлобленный фельдфебель. Человек десять взяли баки и стали на проходах в столовой.
— Что же для вас десяти человек будет батальон ждать, — сказал фельдфебель, не обратив внимание на то, что за каждыми баком сидит не один человек, а шесть и потому не десять хотят добавок, а шестьдесят; — бей за кашей! Барабанщик пробил, и с баками под командой фельдфебеля пошли за кашей.
Унтер-офицеры, приведшие роты на обед, сошлись в одном уголке столовой, о чем-то говорили и смеялись, заключенные в отсутствии фельдфебеля тоже между собой перешептывались.

— Внимание! Где внимание? во все горло закричал вошедший в столовую дежурный офицер, возмутившийся тем, что унтер-офицеры не заметили его и не скомандовали: „смирно, встать!“
— Виноват! — почти в один голос сказали оробевшие унтер-офицеры.
— Сейчас же исправить ошибку, сказал дежурный офицер и вышел из столовой, а секунды через три вско-
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чил в столовую. Один из унтер-офицеров скомандовал: „смирно, встать!“ — батальон вскочил с мест, и на „здорово, ребята", сказанное дежурным офицером, грянул в один голос: „здравия желаем вашему благородию".
— Отрывистей, отрывистей надо здороваться, не умеете здороваться, как следует; „здорово, ребята!" — повторил дежурный офицер; батальон опять грянул, но офицеру и в другой раз не понравилось здорованье, и он сделал выговор заключенным, приказал сесть, сам прошел по столовой, сделал кое-кому замечание, что руки не на коленях в свободное время от еды. Потом сказал батальону, что скоро предполагается генеральский смотр, и захотел проверить, как батальон поздоровается с генералом; сказал, что он сейчас поздоровается, как его превосходительство, и чтобы заключенные поздоровались с ним, как с его превосходительством; приказал батальону встать, сам принял генеральский вид, быстрым взглядом осмотрел стойку, и тихим любовным голосом пропищал: „здорово, братцы".
— „Здравия желаем вашему превосходительству" отрывисто крикнул батальон.
— Молодцы, самодовольно улыбаясь, похвалил генерал.
— Рады стараться, ваше превосходительство, еще отчетливее и прогремел батальон.
— Садитесь, сказал офицер и вышел из столовой. Принесли кашу, политую щами и заключенные с жадностью волков набросились на нее; кому досталась ложка, кому две, а кому пол-ложки. После каши фельдфебель сказал барабанщику: „на молитву!" Барабан пробил и батальон затянул: „Благодарю тя, Христе Боже наш"; в конце молитвы барабанщик пробил:
„накройся", заключенные надели шапки, стали выходить и строиться около столовой; выстроившись и выслушав команду, пошли к казармам. Около казарм унтер-офицер сказал: „разойтись" и заключенные разбежались, кто в казарму, а кто на задние ряды.
Я, будучи еще в столовой, догадался, к чему мне показал Никитич кусочек хлеба, идя в карцер. Взял недоеденный мною паек и отправился к карцерам в надежде увидеть Никитича в окно и как-нибудь подать ему хлеба, обошел кругом карцеров, искоса посматривая на окна, но
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Никитича не мог увидать. Пошел на задние ряды, подстрелил покурить и в это время надумал, что самое лучшее мне пойти в карцер, отдать хлеб караульному унтер-офицеру и попросить его передать Никитичу. Унтер-офицер почем, думаю, знает меня и то, что мне воспрещено с Никитичем всякое сношение.
Подумал так и пошел в карцеры; прихожу, смотрю караульный унтер-офицер спит на лавочке. Я тихонько, на цыпочках прошел к карцеру, заглянул в дырочку в дверях, — пустой, я к другому — тоже пустой. Я пошел к тому, в котором Никитич сидел под обязательным, заглянул в дырочку и наши глаза встретились. Никитич тоже высматривал изнутри карцера. Я отпер тихонько дверь, вошел в карцер, отдал Никитичу хлеб, который принес, поговорил минуточки две, вышел тихонько, запер карцер и прошел, с трепещущей душой, мимо спящего унтер-офицера.
IV.
В расходе рота.
Пять дней в неделю заключенные занимаются поименованными предметами, шестой — рота бывает в расходе.
Летом заключенные расходного дня ждут с нетерпением, в этот день избавляются от угнетающего однообразного занятия, а главное тогда никто не заставляет тебя класть руки на колени и сидеть или стоять как на подпорках. Пятая рота в расход назначалась в субботу, — в пятницу в девять часов вечера (как всегда) барабанщик застучал на поверку, рота построилась в две шеренги, вышел ротный писарь и начал во всеуслышание читать приказ по батальону; в нем первое было то, что пятая рота в расходе, второе, что было полковником замечено неисправного в течение дня, третье, — кто из заключенных и за что и какому подвергается наказанию.
Никитичу за непочтительное обращение с фельдфебелем назначалось 20 суток простого ареста, т. е. сидеть в одиночной светлой камере, горячую пищу получать каждый день, спать на голой койке. Федорищева, за имение у себя чая и сахара и за умышленно-лживое оправдание, будто бы он нашел его на задних рядах (заключенные всегда говорят,
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нашел на задним рядах, чтό бы у них не отыскалось воспрещенного), подвергнуть строгому аресту на один месяц, т. е. сидеть в светлой камере, пищу горячую получать через два дня в третий, спать на голой койке. Егорова, — за не отдание чести ротному командиру подвергнуть на восемь суток усиленному аресту, т. е. сидеть в темной камере, спать на голых нарах, пищу горячую получать через два дня в третий. Смирнова, за безвременную стирку белья (белье заключенные должны стирать в субботу) подвергнуть смешанному аресту на один месяц. Сидеть смешанным значит 8 суток в темной, 7 суток в светлой, потом опять 8 суток в темной и 7 суток в светлой. Петрищеву дать 60 ударов за проношение табаку; Белоусову дать 40 ударов за имение при себе денег в сумме 6-ти копеек; деньги отобранные положить в церковное казнохранилище.
Прочитавши приказ, фельдфебель крикнул: „полетчики вперед!“, человек шесть выступило из шеренги (полетчиками называются такие заключенные, которые пришли в батальон за побег со службы; начальники батальона к таким не бывают снисходительны, а потому полетчики у фельдфебелей и унтер-офицеров прямо в немилости).
— На водокачку! — пересчитавши сказал фельдфебель.
— Г-н фельдфебель, шесть человек мало, мы в прошлую субботу совершенно из сил выбились, прибавьте еще двух, — сказал отморозивший в побеге оба уха Козлов; фельдфебель, как бы не услышав просьбы Козлова, продолжал отсчитывать.
— 50 человек на уборку двора, 4 человека на кухню, 10 человек на лесной двор, 10 человек на офицерский двор поливать каток.
Расходный день мною будет описан в зимнее время. Спустя полчаса после постройки прибежал дежурный фельдфебель с дежурным офицером, посчитали заключенных, записали в принесенную книжечку и ушли.
Наш фельдфебель скомандовал на молитву, рота хором пропела те же молитвы, которые пела утром, и по приказанию дежурного унтер-офицера разошлась спать.
Через час в казарме была полнейшая тишина, кто спал, а кто лежа размышлял и завидовал собачьей жизни. В
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субботу, к шести часам утра, в роте все были одеты в выношенные третьего срока мундиры и шинели, подпоясанные кожаными поясами, кто в наушниках, кто в рукавицах; в половине седьмого вышли все на назначенные работы. К этому времени я был назначен в ученики сапожной работы, благодаря чему избавился от наряда и имел более свободного и удобного времени для наблюдений, и теперь как наблюдатель могу передать, насколько мне это возможно, подробности о состоянии поименованных работ.
Лучшей работой считается попасть на кухню. Работы там немного, вынести помои, наносить воды в котлы и только, а жирных щей, хорошо помазанной каши наешься вволю, кроме того не возбраняется рабочим сосать кость, когда режут говядину на порции; на эту работу попадают любимцы фельдфебеля. Худшей работой считается на водокачке, в особенности трудно на ней бывает тогда, когда насос плохо работает. Одно преимущество на водокачке то, что там нет надсмотрщика унтер-офицера. Труд или лень рабочих на ней доказывается достаточным или недостаточным количеством воды по батальону. Кроме того, на водокачке бывает тем хорошо, что там есть зимою железная печка и работают на ней в раздежку. На лесном дворе плохо тем, что холодно, хорошо же тем, что унтер-офицер, надсматривавший, чтобы рабочие не ленились, укрывшись от высшего начальства, много спит или уйдет куда-нибудь в тепленькое местечко и там посиживает, а рабочим мороз хотя не дает лениться, да это им ничего, лишь бы там не было на глазах унтер-офицера; на эту работу назначаются такие, которые недавно пришли в батальон. Самая же жестокая и нечеловеческая работа, так это быть на уборке двора; особенно трудно это бывает тогда, когда бывает много снега. Хорошо только тем на этой работе, что на ней скорее всего можно достать табаку. Кстати расскажу, какими путями и как приносится табак в батальон, а потом уже о работе. Село Придача, где батальон, — страшно бедствует топливом (дрова и каменный уголь в городе очень дороги), так что когда везут со двора батальона ящик с мусором, человек пять женщин с корзинками идут за ящиком, чтобы, когда высыпят мусор, выбрать из него
— 24 —

щепочки и кусочки угля; для того же, чтобы в ящики попадало больше угля, женщины приготовляют по четвертке или восьмушке махорки, и улучив минуту, когда унтер-офицер не смотрит, суют табачок заключенным, те же рассыпают его в разные места, разные заплаты, заранее приготовленные для этой надобности. Последний же способ такой: заключенные шьют из клеенки узенькие мешочки, с одного конца заостренные, намыливают раньше эти мешочки снаружи мылом, потом набивают их табачком и втыкают в задний проход (герои эти часто платятся такой болезнью, что доктора не знают, отчего бы это происходило) и такими родом укрывают его от обыскивающего в воротах караульного унтер-офицера.
Кроме таких способов табак, чай, сахар, деньги и даже в небольшом количестве водка, добывается мастерствами. Хорошему мастеру какого-нибудь дела, в виду дешевизны, унтер-офицеры дают что-нибудь тайком сделать, за что платят хотя немного, но тем именно, по желанию мастера, что воспрещается в батальоне.
Достается еще табак так называемым „закручиванием мозгов“. Чтобы яснее было, что значит „закручивание мозгов“, я приведу один случай. У меня был один знакомый, отличавшийся кручением мозгов, некто Жучков. О нем была слава в батальоне, что будто бы он умеет привораживать какую угодно девушку, и в батальон он попал на три года за то, что приворожил к себе жену своего ротного командира. Один раз вечером приходит ко мне Жучков и говорит смеясь: приходи ко мне завтра чай пить и папиросы будут, а если хочешь, то и лимоны.
— Где ты, говорю, подстрелил?
— Молчи, говорит, закружил одного дурака.
— Кого? спрашиваю.
Жучков засмеялся и шепнул мне на ухо: Вашего отделенного. Понимаешь, приходит он сегодня ко мне и чуть не со слезами просит, чтобы я его выучил приворожить одну девушку, на которой он хочет жениться, а она любит другого, и за него, говорит, не за какие коврижки не идет.
— Ну, и что же, ты ему обещал, спрашиваю.
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— Да то как же; фунт табаку, 2 фунта сахару, четверть чаю и на 20 копеек папирос, — брат, не шутка, сказал Жучков серьезным тоном.
— Да как же ты его учить будешь? спрашиваю.
Жучков засмеялся, дал мне списанную в рифму страничку бумаги. — Прочти, говорит. Я взял и стал читать. Вот как оно начинается: „Приворотное“.
„На острове Кодэ, жил человек Альфонс Додэ. Он много знал и всей любовью обладал, и так желающим ее вещал: иди ты утренней зарей, копай коренья под землей. В обед на солнце просуши, а ночью в косу ей вплети, пущай ночует она с ними“ и т. д. всякая чепуха.
На другой день вечером у Жучкова действительно был сахар, чай, папиросы и три лимона.
Купить табак в батальоне стоит пискарь осьмушка, но многие несчастные его зарабатывают, как зарабатывают хлеб проститутки. В какую цену нравственности стоит этот табак….. я отказываюсь говорить. Приступлю лучше к уборке двора.
Прежде всего снег (если это бывает зимою) огребается под метелку в кучи, потом по четыре, а иногда по пяти, если мало саней, несколько человек заключенных запрягаются в конные сани и вывозят его за Придачу за версту от батальона, а оттуда шутники унтер-офицеры с кнутиками в руках садятся на сани, постегивают пристяжных и сдерживают коренных.
Один из старших унтер-офицеров особенно нападал на одного пристяжного, постегивал его не только в езде или в накидании снега, но и на отдыхе в казарме не давал ему покоя. Словом сказать, пристяжной был не ко двору. Пробыл он полтора года в батальоне и был избит и захудал хуже Толстовского холстомера. Один раз особенно напал на него унтер-офицер. Пристяжной заплакал, потом ухватили лом, забежал сзади унтер-офицера, размахнулся и хотел ударить но голове, но бывший вблизи коренник управился удержать лом, благодаря чему унтер-офицер остался жив. Только ненадолго. Пристяжной на другой день по приказу выдержал 100 ударов, отсидел сутки обязательного в карцере, а на третий день покончил с унтер-офицером
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и с собой. В присутствия всей роты он, проходя мимо унтер-офицера, ударил его в живот ножом и сделал такую прореху, что часть внутренностей и каши вывалились наружу. Унтер-офицер выхватил шашку, погнался было за убийцей, но сделал шага три и повалился, вытянулся, заскрипел зубами, потом какими-то неестественным голосом прохрипел: „деточки, деточки, жена, — прощайте!“ Пристяжной отбежал немного, взглянул блестящими глазами на убитого, потом, улыбаясь на перепуганных заключенных, потом опять на убитого, сверкнул большущий кухонный нож и вонзил его по рукоятку в свой живот, с силой выдернул его и пустил в другой раз немного выше первой раны, и повалился, ударившись головой о вблизи стоявшую койку. Через три часа, прекратилось частое, тяжелое дыхание унтер-офицера, умершего в полном сознании, а пристяжного вынесли в тот же час мертвого.
Рассказывали мне раньше был такой же случай. Одного из пристяжных не полюбил домовой, и ему в разные времена дали 700 ударов: два раза судом по 300 и один раз властью батальонного командира 100 ударов. После этого он на строевом занятии заметившему ему о неправильной стойке унтер-офицеру пустил штыком в грудь, потом бросил ружье, подошел к перепугавшемуся и растерявшемуся ротному командиру и сказал: „кровь готова, пожалуйте, откушайте, пока не остыла". Убийцу этого присудили безвозвратно и без осмотра врача к каторжным работам, но после семи сот ударов не пришлось ему доехать до места и поработать на пользу отечества, он скончался в пересыльной Московской тюрьме.
Работа на офицерском дворе бывает далеко тяжелее, чем на уборке двора. Воду возить приходится издалека и кроме того на гору, и восемь человек под сорока-ведерной бочкой потеют много больше катающегося на катке молодого, здорового офицера. Вечером, когда собирается рота с работ (в субботу), считается неизбежным мыть полы и вытрясать тюфячки, спать на которых под шинелью, сами можете судить, как приятно, если не попадешь в ночные.
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V.
В церкви.
Посредине двора батальона стоит большое, двух-этажное здание, вокруг которого в порядке посажены и растут маленькие деревья: клен, рябина и ясень. Сверху здания красуется вызолоченный крест, а по бокам два выхода, один, с большим крыльцом, ведущий в церковь и больницу, во второй этаж, а другой в нижний этаж, в карцера. Над дверями, ведущими в церковь, изображен Христос с распростертыми руками, а выше его, большими буквами написано: „Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас“; над другими, ведущими в карцера, изображения никакого нет, хотя бы, я думаю, и можно было бы изобразить распятие кающегося разбойника и надписать слова: „Нам по делам, а он страдает невинно", а написано тоже большими буквами: „Вход посторонним лицам строго воспрещается“. Каждый праздник и воскресенье заключенные, под командой унтер-офицеров или фельдфебелей, ходят в это здание слушать обедню молодого, чахоточного, всегда под хмельком, а иногда и больше этого, священника, умеющего удовлетворительно из алтаря, тоненьким голоском, похожим на неземной, произносить „Аминь"; он отлично умеет поклониться, особенно в сторону дам, офицерских жен (посторонние в это здание не ходят молиться, это воспрещается); не отрывая глаз от вершины церковного свода, где изображен с распростертыми руками старичок в темно-синей одежде, как бы готовый пасть с комка бело голубых облаков, на которых сидит, а, главное, умеет читать в великий пост молитву „Господи, владыко живота моего“.

Диакон по части выпивки далеко превзошел священника, но знанье своих обязанностей никогда не выдаст его; он мало обращает внимания на старичка, висящего на воздусях, и почти никогда на дам, часто понюхивает табачок и даже во время выноса даров, большой и указательный пальцы его бывают так сжаты, что, можно полагать, он и в это время не расстается с травкой, возбуждающей к деятельности. Молитвы читает скоро и все как будто куда-то спешит; заключенные его называют своим братом, Иваном. Псаломщик молодой, красивый человек, поступил
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перед моим приходом в батальон; он всегда трезвый, (вероятно по молодости не участвует в деле выпивки с высшими пастырями), но часто посматривает на молодую щеголеватую попадью, которая стала ходить всегда в церковь с тех пор, как померь ее любимчик, маленький сынок, и поступил на службу этот псаломщик.
Такие деятели, как в батальонной церкви, кажется, кого могут привлечь к своей службе. А между тем туда охотно ходят не только неимеющие веры заключенные, но даже и господа офицеры, женатые со своими женами и детьми, особенно с тех пор, как взял под свое управление хор певчих один из заключенных, некто Горский. Горский пришел в батальон при мне на три года вторично. Приход его так воодушевил и обрадовал знающих уже его заключенных, что целый вечер только и разговора было о нем. Ну, слава Богу, пришел Горский и, говорит, привел с собой хорошего баса; да, говорит, привел какого-то Горлова.
— Ну, и молодец же этот Горский, вот услышите и увидите, как он поет и как управляет хором, — рассказывали заключенные, знающие его — незнающим.
Рота наша собиралась на этой неделе говеть, и мне в скорости пришлось познакомиться с тенором Горского и баритоном его товарища Горлова. Жаль, очень жаль, что я не художник и не могу вполне передать вам те душу возвышающие голоса, которые, как из трубы, вылетали ровно, плавно из высоко поднимавшихся грудей этих двух здоровых, рослых, красивых людей, и того чувства, которое мы испытываем, слушая их. Я ограничусь только немногими строками об этих чудных голосах и о производимом ими впечатлении на слушателей. Все время обедни я стоял, слушая пение, положительно не чувствуя себя. Тело мое как будто таяло и исчезало вместе с ноткой густого, ровного, грудного тенора Горского и немного подорванного баритона Горлова. Церковь против обыкновенного была полнее женщинами, и жена полковника мало занималась оправкой своей прически, чисткой ногтей, реже показывала, под предлогом поправить резинку на обтягивающем маленькую ногу шелковом белом чулке, лаковым туфли, не глубоко заводила под лоб глаза, когда
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собиралась класть земной поклон, реже вынимала и посматривала золотые часики с красивым медальоном на золотой из мелких колец цепочке, и реже поправляла стойку впереди стоявшей ее дочери лет 14-ти, — словом сказать, все то, что она делала раньше в каждой обедне и чем обращала внимание на себя заключенных, было далеко в меньшей степени. Полковник, стоявший впереди выше всех головою, мало молился и видно было по выражению лица его неподдельное слушание пения. Заключенные меньше, чем обыкновенно, выходили под предлогом для естественной надобности, покурить и свободно посидеть в отхожем месте, — и стояли смирнее. Один только ротный командир второй роты, некто Лавров, не изменил своего правила, молиться. Он, как всегда, много стоял на коленях против образа Пантелеймона, медленно клал кресты, сильно прижимая, особенно на узком, продолговатом лбе, сложенные во имя святой троицы пальцы. Молитвы читал почти вслух, вежливо изменяя интонацию, глубоко закатывал глаза и, как знаток музыки и пения, во время моления, при высокой ноте певчих, он вытягивал свою и без того длинную шею, посаженную на гнутом и тонком, высоком туловище, а при низкой, как-то укорачивал шею согласно протяжности голоса. Впрочем и в этом человеке было маленькое изменение. Торчавший на макушке его головы, кустик волос менее трясся при фальши певчих.
Обедня приближалась к концу; во время причастной хор певчих стройно и похоже на светский мотив, грянул: „Трепещут окаянные в день страшного суда". Полковник вдруг покраснел, быстрыми и широкими шагами подошел к клиросу и стуча палкой, с которой никогда не расставался, о решетку, во все горло закричал:
— Это что такое! Что это за концерт? Я спрашиваю. Певчие перепугались. Горский опустил камертон и замолчал (как все певчие). Полковник, видя, что от них ничего не добьешься, побежал в алтарь, а минут через пять вышел оттуда менее красный, и, как бы извиняясь, глянул на клирос и сказал: „продолжайте“.
Певчие вновь начали концерт, который вышел очень неудачно. Все заключенные как будто сконфузились, дири-
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жирующая шея Лаврова как-то съежилась и стала короче, и показывавший душевное состояние Лаврова клочок его волос как будто прихилился и прижался теснее к некоторым уже белым своим братьям.
Обедня кончилась, все говевшие заключенные приобщились и выслушали молитву и проповедь священника о том, какое действие имеет на душу человека принятие святого причащения.
Вышли из церкви и построились в шеренги, дожидаясь выхода полковника, который, пока выходили заключенные, обошел лазарет и последний вышел, о чем-то разговаривая с доктором. Поздоровался с заключенными, поздравил с принятием святого причащения и ушел. Фельдфебеля скомандовали „по казармам, шагом марш“, и рота двинулась.
— Нагорит, должно быть, полячкам, — обращаясь ко мне, сказал вполголоса Сашков.
— За что? спрашиваю.
— За то, что сидели в церкви; дежурный офицер переписал фамилии четырех человек. (В церкви часто заключенные, которые стоят по уголкам, садятся на паровую трубу, а полячки сели по привычке в своих костелах).
Вечером того же дня был прочитан приказ, в котором говорилось, что меня перевести во 2-ую роту и содержать под следствием, за непринятие таинства святого причащения, по донесению пастыря церкви о. Григория, а четырем полячкам второй роты дать по 40 ударов за непочтительное ведение себя в храме Божьем. Меня на другой день отправили во вторую роту, где я обещал вам описать занятия второй половины дня.
Ротный командир второй роты почему-то не был в роте до обеда, а после обеда пришел в веселом расположении духа, приказал построить роту и приготовить розги для четырех человек. Пока приготовлялась рота, ротный был в ротной канцелярии и, слышно было, насвистывал венгерский марш. Потом вышел из канцелярии с приказом в руках, и, подергивая правым плечом, обратился к роте с такими словами:
„Слушайте мою лечь (он не умел выговаривать букву р и заменял ее буквой л). Во-пелвых она будет относиться
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к душой велующим людям, котолых, думаю, окажется в моей лоте больше, чем можно ожидать. (Лавров говорил речи часто и умел их говорить протяжно н внятно, с ударением на последних буквах каждого слова). — Вы были вчела в хламе божьем?
— Так точно, ваше благородие, грянула в один голос рота.
— А видели ли вы там нашего лотного плаздника икону великомученика Пантелеймона?
— Так точно, ваше благородие, видели.
— А видели ли вы, в какие он лапотки обуть? — Видели ли вы на нем скудную, палисованную неумелой лукой масляными класками одежонку?
— Так точно, ваше благородие, видели.
— И что же, вы не класнели пелед ним, зная то, что у вас в экономии есть 32 лубля 47 копеек хлебных денег?
Рота промолчала.
— Я сплашиваю, не класнели ли вы? — повторил вопрос Лавров, повысив голос.
— Так точно краснели, не стройно, почти вполголоса сказала рота.
— Это похвально с вашей стороны. Вот что, я, лебята, надумал сегодня пледложить вам, чтобы нам не класнеть пелед великим мучеником Пантелеймоном, употлебить собланные деньги на покупку машины в лоту, (заключенные часто, по предложению ротных на какую-нибудь надобность в роте, соглашаются недополучать в сутки полфунта хлеба, отчего через несколько времени набирается требуемая сумма и приобретается нужная вещь), купить ему к плазднику Пасхи хоть не лоскошную одежонку. Согласны ли вы на задуманное мною богоугодное дело?
— Так точно, согласны, ваше благородье.
— Лебята, откловенно вам скажу, что доблота ваша и отзывчивость меня до слез тлогает и за это я не теляя влемени завтла же закажу великому мученику, исцелителю — лизу. Тепель вот что я скажу, больше тем, котолые недавно плишли ко мне в лоту и ее успели холошенько узнать меня, — продолжал Лавров. Плежде всего скажу вам, что я
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клоток и смилен селдцем и плиделживаюсь того плавила, что лучше 100 виновных плостить, чем одного невинного наказать. Плавило мне это внушено моим в Бозе почившим лодителем, котолый, по истине можно сказать, был левностный пастыль своих овец. Плавила этого я стлого делжусь и свято исполняю.
Лавров, видно было, хотел еще многое сказать, но запас красноречия истощился и он только помолчавши порядочное время, сказал: Так вот запомните мою лечь.
Вынул дымчатое пэнснэ, надел его на нос, прочитал приказ по батальону о порке четырех полячков и приказал готовым уже палачам приступить к делу, сам все время порки стоял вблизи и наблюдал, не отрывая глаз от усердных палачей.
На Пасху пошла наша рота в церковь, и я увидел Пантелеймона разнаряженным в полном смысле по-джентльменски. Риза на нем была серебряная, вызолоченные сапоги, а вокруг курчавой головы ярко блестел золотой с несколькими поддельными бриллиантами — веночек. И Лаврова с тех пор каждый праздник можно было видеть стоящим перед этой иконой с воздетыми кверху глазами и сложенными, как бы в умилении, на груди руками. А после Пасхи опять выстроенная рота выслушала речь о том, что за ризу Пантелеймона нужно будет недополучать хлеба на 86 рублей 22 копейки, так как „лизы“ дешевле 118 рублей 69 копеек — не было, а в конце речи Лавров сказал:
— Я думаю и надеюсь, что вы не можете остаться неблагодалными мне за мою инициативу.
Рота промолчала, и ротный пошел в канцелярию, как бы недовольный неблагодарною шпаной. Приказал фельдфебелю вести роту в манежь и заняться до прихода его фехтовальными приемами.
VI.
Занятия второй половины дня.
В скорости после того, как меня перевели во вторую роту, по расписанию, после обеда мы должны были заниматься первый урок грамотностью, второй — законом Божьим и третий — ружейными и фехтовальными приемами. В половине второго, рота села на грамотность. Грамотностью заве-
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довал младший офицер роты, но так как урок этот считается не особенно нужным для солдата, то вместо офицера занимаются часто унтер-офицеры и порядочно грамотные из заключенных.
— Ты грамотен? — спросил меня опрятненько одетый, с примазанной деревянным маслом головой, длиннолицый, черный, носатый, занимающий должность церковного старосты при церкви батальона, унтер-офицер.
— Так точно, грамотный, г-н унтер-офицер.
— А ну-ка, ты, прочти что-нибудь из этой книжки, — сказал церковный староста и небрежно бросил предо мною на парту евангелие. Я раскрыл евангелие от Матфея и начал читать главу 16-ю.
„И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно; и поутру — сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен вы не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет...
— Ну, довольно, закрой книгу, — сказал расхаживающий взад и вперед около меня унтер-офицер.
Я закрыл евангелие.
— А ты можешь разъяснить мне, чему гласит эта притча?
— Никак нет, г-н унтер-офицер, не могу понять.
Унтер-офицер презрительно посмотрел на меня, покачал головой и сказал: — Этого пустяка ты разъяснить не можешь, а таинства святого причащения принять не хотел. Ну, если ты вечером выйдешь, скажем хоть на прогулку, видишь небо красно, что должно быть?
— Ненастье, г-н унтер-офицер.
— Какое ненастье, прочти опять.
Я прочитал в другой раз.
— Ну, что, ненастье?
— Никак нет, г-н унтер-офицер, — ведро.
— То-то и есть, что ведро, а не ненастье. Ну, а если бы оно было багряно, что тогда будет?
— Тогда должно быть ненастье, г-н унтер-офицер.
— Ненастье, — повторил унтер-офицер. — А таблицу умножения знаешь?
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— Так точно, г-н унтер-офицер, знаю.
— А сколько будет пятью пять?
— Двадцать пять, г-н унтер-офицер.
— А семью восемь?
— Сорок восемь, г-н унтер-офицер.
— Писать тоже умеешь? — продолжал спрашивать унтер-офицер, не заметив, что я соврал.
— Так точно, г-н унтер-офицер, умею.
— Иди к доске. Я подошел к доске и взял в руки кусочек мела.
— Напиши ты мне вот что... — Унтер-офицер подумал. — Вот что, ты мне напиши так: „Наш могучий император Александр — царь русский, сам ружьем солдатским правил, сам он пушки заряжал“.
Я написал на черной доске и хорошим кусочком мела, почерк вышел не дурной, а грамматики, конечно, там не требуют. Унтер-офицер посмотрел прямо, потом сбоку и сказал:
— Да ты, пожалуй, лучше меня напишешь. Ишь как „Н“ вымалевал, точно в прописи. А задачи делать умеешь?
— Так точно, г-н унтер-офицер, умею.
Унтер-офицер взял в руки Евтушевского задачник, начал его перелистывать и читать про себя некоторые задачки. Потом положил задачник на парту и сказал: — „Нет, ты вот какую задачку мне сделай; если сделаешь, учителем назначу. Записывай. — Я стал записывать, а унтер-офицер диктовать: — Шло семь слепцов, у каждого слепца было по семь поводырей, а у каждого поводыря по семи костылей, а на каждом костыле по семи сучков. Узнай, сколько было сучков.
Я стал 49 множить на семь.
— Да ты постой, расскажи-ка ты раньше, как ты ее будешь делать?
Я рассказал ход задачи.
— Ну, теперь делай.
Я сделал задачу скоро, к удивлению унтер-офицера.
— Ого, да ты черта съел делать задачи. А можешь эту сделать?
— Какую, г-н унтер-офицер?
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Унтер-офицер начали диктовать: „Кузнец взялся у одного богатого барина лошадь подковать, за первый гвоздь условился копейку, за второй две, за третий четыре, за четвертый восемь, за пятый шестнадцать, и так до последнего все двоили; сколько кузнец заработать за ковку лошади?
— А сколько гвоздей, г-н унтер-офицер? — спросил я.
Я задумался над гвоздями, а учитель стал другим заключенным рассказывать, как богатый барин все имение продал и все-таки не хватило расплачиваться с кузнецом и как после того кузнец бросил свою работу и занялся торговлей; рассказавши, посмотрел на меня, и увидев, что я не начинал делать, сказал: — Нет, эту вероятно не сделаешь, не с твоим видно умом, — и приказал сесть. Я сел и раскрыл евангелие.
— Смирно, встать! — раздался крик дневального у дверей; в роту вошли ротный Лавров и его помощник, младший офицер. Ротный прошел в канцелярию, а помощник, которому унтер-офицер стал докладывать о том, что меня можно назначить учителем, сел около нас на заранее приготовленный ему стул.
— Савелий Пахомович! — послышался протяжный голос ротного командира из канцелярии. Савелий Пахомович был фельдфебель 2-ой роты.
— Чего изволите, ваше благородие? — спросил рысью вбежавший Савелий Пахомович.
— Подать мне сюда этого гуся, котолого пелевели из пятой лоты, — сказали ротный командир тише, но еще протяжное. Фельдфебель вышел из канцелярии и рукой позвал меня. Я прихожу в канцелярию. Лавров чинит карандаш, не обращая внимания на мой приход. Потом медленно поднял голову, медленно осмотрел меня с ног до головы и медленно спросил:
— Тебя за что пелевели из 5-ой лоты в мою лоту?
— Не могу знать, ваше благородие; под следствие, в приказе говорилось!
— А ты знаешь, в какую лоту пелеводят под следствие?
— Никак нет, ваше благородие, не знаю.
— Так я тебе скажу, — недовольным тоном процедил ротный командир. — Пелеводят таких людей, котолым нужно
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духовное воспитание, в такую лоту, где лотный командил на виду у высшего начальства. Понял ты тепель, в какую ты лоту пелеведен?
— Так точно, понял, ваше благородие.
— В какую? — повторил вопрос ротный командир.
— Во вторую, ваше благородие.
— А кто во втолой лоте лотным командилом?
— Его благородие штабс-капитан Лавров, ваше благородие.
— Ну, так ты это запомни себе, что у тебя тепель не Астафьев лотный командил, а Лавлов, котолого высшее начальство считает более деятельным и потому облазцовым. Тепель вот что ты мне скажи, почему это ты не подходил к великому, очищающему душу от всякия сквелны, таинству святого пличащения, котолое по усиленной молитве и плосьбе Василия Великого стало плевлащаться в кловь и плоть Бога нашего Хлиста, котолый сам сказал на тайной вечели: „Кто не будет есть плоти Моей и пить клови Моей, не может войти в Цалство Небесное".

— Никак нет, ваше благородие, я подходил, — сказал я; но ротный так взглянул на меня, что я думал, он после такого взгляда ударит, но он только закричал: — Что же, ты меня заставляешь считать лжецом служителя и пледставителя Хлиста?
Крик ротного сразу загнал во мне душу в пятки, как говорится, и я чуть-чуть не сказал: „Виноват, ваше благородие!“, но почему-то удержался и только сказал дрожащим голосом:
— Ваше благородие, скоро будет следствие?
— Замолчать! — еще пуще крикнул ротный. — Ты, говорят, и клестным знаменем не осеняешь свое лыло свиное, а им одним можно плосветить ум и уклепить силы человека.
Я не мог ничего сказать и чувствовал, что ноги мои начали подкашиваться и я с трудом удерживался, чтобы не повалиться.
— У тебя сколько пал сапог? — круто перевел разговор ротный, заметив, вероятно, во мне изменение.
— Одна пара, ваше благородие.
— И в цейхгаузе нет?
— Так точно, ваше благородие, и в цейхгаузе нет.
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— Знать ничего не хочу, чтобы челез месяц было тли палы сапог, а то шкулу спущу.
— У меня денег нет, ваше благородие. — Ротный нахилился ко мне и сказал такую глупость, что и сам покраснел от стыда.
Глупость его как будто вывела меня из оцепенения, и я немного легче вздохнул и приготовился слушать дальше, но ротный только сказал: — Вон, на место! — и сам отвернулся от меня.
Я вышел из канцелярия. Идя по ровному полу казармы, почувствовал, что всякий раз я ступаю ниже и ниже, как бы спускался вниз по лестнице, сел за парту и стал читать какую-то статейку из журнала „Досуг и Дело“, но чтение не помогало вытолкать из головы сказанную глупость ротным. Неужели же, думаю, он серьезно мне сказал продать себя армянину, и только для того, чтобы у меня было три пары сапог? Застучал барабан, рота отдала книги и тетрадки и разошлась. Я тоже пошел в задние ряды, выкурил толстую папироску махорки и немного ободрился. Эх, думаю, куда ни шло, что будет то и будет, а про сапоги и думать не стану, пусть порет, черт с ним. Барабан застучал, и наша рота села на Закон Божий. На Закон Божий священники приходили или в пол-урока, или совсем не приходили, или присылали за себя старичка диакона, который, надо отдать справедливость, занимался с охотой, но один раз с ним произошел такой случай в пятой роте, что отбил и у него охоту не только заниматься, но даже и на уроки ходить. Случай, хотя и не прилично выражаться о нем в печати, но раз он был, то я думаю на меня не обидитесь, что я опишу его точь в точь так, как он был.
Пришел дьякон раз как-то на занятие такой веселый; в начале занятия он назвал нас братьями и стал объяснять нам о долге христианина по отношению к ближним и о том, кто считается ближним. В самый разгар его увлечения рассказом, вошел ротный командир и, улыбаясь, сказал ему, что лучше было бы, чтобы он нас учил онанизмом заниматься по способу какого-то знаменитого доктора, или мужеложством, по системе каких-то галюрианцев; что это было бы гораздо полезнее и понятнее для солдата. Он, бед-
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ный старик, так сконфузился, что ничего не ответил и с трудом кончил урок, после которого охотно не исполнял повеления священника.
На этот раз не пришел ни священник, который всякий раз объяснял значение литургии, ни его поверенный дьякон, а заменил их Савелий Пахомович. Савелий Пахомович вышел из канцелярии с историей Нового Завета, которую, не разворачивая, положил на окно, гордо поднял голову и, подражая ротному командиру, в растяжку протянул: — Шульц! — Шульц вскочил, вытаращил большие, черные, глупые глаза, перегороженные толстым и длинным носом, быстро захлопал веками и неподвижно остановился.
— Скажи-ка ты мне, что такое есть Христос? — так же протяжно, с достоинством педагога, спросил Савелий Пахомович.
— Я не русский, г-н фельдфебель, — запинаясь ответил Шульц. Савелий Пахомович недоумевающе посмотрел на Шульца и полугорячо сказал:
— Ты мне скажи, что такое есть Христос, а что ты не русский, мне... черт с тобой.
Шульц сначала опешил, но большущие уши, хотя и залитые серой, услышали, что ему подсказывали сзади.
— Дух бестелесный, г-н фельдфебель! — отрывисто выпалил Шульц. Фельдфебель сделал недовольную гримасу, прищурили маленькие глаза, установленные на немца, и сказал: — Что-о-о? дух бестелесный?
— Никак нет, г-н фельдфебель, дух Божий, — поправился Шульц, раньше неясно расслышавший подсказывающего ему сзади.
— А я думаю, что он был колбаса, — сказал фельдфебель и поднял русского: — Скажи ты этой образине, что такое был Христос?
— Сын Божий, — сказал русский.
— Сын, — с досадою повторил фельдфебель, — дурак ты, да сыновья мы все Божьи; и ты, и я — сын Божий, а я спрашиваю, что он такое есть?
Русский не отвечал. Фельдфебель обратился к еврею.
— Эй, ты, порхатый, ты не скажешь, кто есть Христос? Вы ведь его продали, значит, должны его знать.
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Вставший для ответа еврей был прислан в батальон на два года и уже кончал срок по сокращению за знание службы и особенно Закона Божия. Он слыл в роте за шутника.
— Никак нет, г-н фельдфебель, мы его не продавали.
— Как не продавали? — спросил фельдфебель.
— Наши его покупали, г-н фельдфебель, а продал его ученик, которого мы, евреи, не считаем своим, потому что он продал нам его не потому, что считал нас своими, а потому, что ему это надо было сделать no писанию.
— Ну, ладно, кто там из вас прав, кто виноват, не нам разбирать, а ты вот скажи этим оболтусам, что такое есть Христос? — продолжал допрашивать фельдфебель.
— Иисус-назарянин, г-н фельдфебель.
— Иисус-назарянин, царь Иудейский, повторил фельдфебель.
— Садись, — сказал он и обратился к немцу и русскому:
— Слышали, что такое есть Христос?
— Так точно, г-н фельдфебель, слышали.
— Повтори, Шульц!
Шульц начал повторять, но повторил так неудачно, что Савелий Пахомович даже плюнул, выругал Шульца матерно и поставил в угол. Русский повторили сносно и сел.
— Эй ты, пято-ротец, — обратился ко мне фельдфебель, — прочти-ка ты мне пятую заповедь! — Я прочел.
— А чему повелевает эта заповедь? — спросил опять меня фельдфебель. Я рассказал.
— А начальство, которое о тебе печется, разве ты не считаешь за родителей? — спросил неудовлетворенный ответом фельдфебель и, не получив ответа, язвительно улыбнулся и продолжал: — Да-а, ты бишь политикан, по-вашему начальство не отцы. Чти-ка ты молитву за царя?
Я начал читать, но от долговременного неупражнения не мог прочитать ее правильно и без запинок. Но фельдфебель, вероятно, мало слушал меня, приказал сесть, а сам начал разговаривать с бывшим тут, заслужившим третьей степени георгиевский крест, унтер-офицером о том, что Никитич в 4-ои роте не стал читать молитвы за царя.
— Да тот что, — отвечал унтер-офицер, — тот из настоящих, тот, понимаете, с ротным раз как сцепился на счет войн, так до того дошел, что ротный плюнул и
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приказал его арестовать на двадцать суток, а он говорит: хоть на месяц садите, а все-таки, говорит, вы не можете меня заставить не только убивать себе подобных, но и обижать людей. А это что, — указывая на меня, сказал кавалер, — это не политикан, а с боку припека, таких политиканов много, пожалуй, в батальон найдется, а засыпь ему десятков пять в задницу, то и вся политика из него вылетит, и молитву будет читать не только за царя, а и за отделенного унтер-офицера пропоет.
— Тот-то действительно из настоящих, — пояснил фельдфебель. — Я вчера был в карцерах и зашел к нему; понимаете, на него и глядеть-то страшно, в чем душа держится; только глаза и блестят. Кровь, говорят, сильно идет горлом.
— Да как ей не идти, — сказал унтер-офицер; — посиди-ка шесть месяцев, да поспи на голой койке; говорят, начальник батальона у него и порции обеда уменьшил.
— Да, он уже недели две не получает говядины, — сказал фельдфебель. — Пропадет, должно быть, скоро; черту на барабан новая шкура будет в приход.
— Г-н фельдфебель, за что же вы его ругаете? Ведь, вы его не знаете, — почти сквозь слезы сказал я.
— Брысь под лавку, — круто повернувшись ко мне, сказал фельдфебель. — Туда же хочешь? Так не долго, сейчас же отправлю, е. т. м.; вешать вас надо, в смоле жечь, вот что вам надо делать, е. т. м. Бог сам воевал, а вы служить отказываетесь, магометане проклятые! Самсонов! Скажи ты мне, для чего ты воедино складываешь три пальца? — оставивши меня, спросил фельдфебель около меня сидевшего Самсонова.
— В знак святой троицы, г-н фельдфебель.
— А для чего ты кладешь прежде всего на лоб?
— Чтобы освятить свой ум, г-н фельдфебель.
— А на живот?
— Чтобы освятить свой дух, г-н фельдфебель.
— На плечи?
— Чтобы укрепить свои силы, г-н фельдфебель.
— А прочти-ка ты мне шестую заповедь.
— Не убий, г-н фельдфебель.
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— А кого она воспрещает убивать?
— Близких, г-н фельдфебель.
— Садись, — сказал фельдфебель, передал историю унтер-офицеру и приказал заниматься, а сам пошел в канцелярию. После Закона Божьего рота отправилась на строевое занятие, на котором присутствовали ротный командир и страшно кричал и ругался на тех, которые не пробивали насквозь чучело, вроде солдата, и быстро не отскакивали от него. На этом занятии больше всего достается евреям, которые не могут не только проколоть насквозь чучело, но часто даже не попадают в грудь, что уже непременно требуется. После строевого занятия было еще одно изучение начальствующих лиц и того, как кому должна отдаваться честь. Но о нем уже я не буду писать, потому что, думаю, и вам не менее моего надоел перечень занятий и это однообразие вопросов, и потому приступлю к прогулке.
VII.
Прогулка.
В семь часов вечера занятия кончаются, и батальон отправляется на ужин, если таковой остался от обеда. Сегодня ничего не осталось, и мы пошли гулять. Вечерняя прогулка, это лучшее время дня в батальоне. На ней заключенные гуляют без надзора унтер-офицеров и потому могут свободно и дышать и говорить. Вот она — прогулка: там ходят человек семь и ведут разговор о том, каким воровством лучше заниматься, карманным или подкладным. Другая кучка говорит, как бы по выходе из батальона где-нибудь из-за угла поймать фельдфебеля Сиволапова да свернуть бы ему голову; или голову оставить на месте, а выколупать из нее глаза, отвернуть нос и в пятки забить по гвоздю, чтобы он мучился, окаянный. Там безгрешный молоканин, собрав около себя человек десять, проповедует свои верования. Там еврей рассказывает, как бы он теперь дома проводил время, — как бы он теперь уже считал барыши от дневной торговли. Там крадутся в задние ряды с чайником кипятку под полой; там под оградой, лежа на брюхе, в рукава покуривают и в рукав выпускают дым; но вот и та кучка, к которой и я принадлежу. В кучке
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этой гуляют иногда три человека, иногда пять, а иногда доходит и человек до десяти. Кучку нашу связывает один интерес — сочувствие страданиям и идее Никитича. Кучка наша ходит около карцеров, перебрасывается словечками с выглядывающим сквозь решетку Никитичем, а иногда и останавливается сажени три от окна, чтобы не было заметно, что говорят с Никитичем, не глядя на его окно. Сейчас мы останавливаемся около окна втроем.
— Ну, что же ты, Никитич, неужели думаешь все восемь или тринадцать лет просидеть здесь в карцере? — спрашивает Максименко.
— Нет, я думаю скоро освободиться, — улыбаясь отвечает Никитич, — месяца два, пожалуй, еще протяну; сегодня много крови вышло, да и кровь какая-то черная и печенками, предвещает, значит, скорое освобождение.
— Как? неужели ты думаешь, что скоро помрешь? — говорит Горский.
— Нет, умереть-то я не думаю, — так же улыбаясь говорит Никитич, — я ведь не верю в смерть. Мне кажется, впрочем, что я даже уверен, что смерти не бывает.
— Как это не бывает, ты слышал сегодня похоронный марш: фельдфебеля первой роты стащили, холера задавила, — сказал недовольным тоном Горский.
— Это не смерть, — сказал Никитич и закашлялся. — Не фельдфебель ведь живет, существует тот дух, который все животворит, а фельдфебель жил им. Со смертью фельдфебеля стало только одним пузырем меньше, который сжимался для того, чтобы втягивать в себя бессмертный, животворящий дух, и распускался, чтобы с новыми силами втянуть в себя на секунду жизнь, которая для него и дорога.
— Как, разве ты думаешь, что и дух животворящий с самолюбием? — спросил я Никитича.
— В том-то и самолюбие, что пузырь называют своим и дуются..., а в сущности, что пузырь для пузыря?
Никитич откашлянулся и плюнул за решетку почти куском запекшейся крови.
— Вот, видите, братцы, я плюнул в мокроте кровь; кровь эта из моего пузыря, но я ею не дорожу, она мне даже противна, а весь мой пузырь и состоит из этих противных
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частиц; а дух, которым я живу, и все усилия напрягаю, чтобы втянуть его в себя, — он то мне и дорог, как и всякому из вас. Мой пузырь, братцы, плохой, спешит растягиваться, набирает в себя духу, который уже не держится во мне и вылетает в дыры. Скоро, вероятно, братцы, вы будете жить тем, чем я должен был жить, то есть тем, что я называю собой.
— Ну, что ни говори, Никитич, а все-таки я жить хочу, — сказал Горский.
— А в сущности, что такое это „я“, пустой звук и только, — сказал Никитич.
— Пустой или не пустой, а все-таки звук этот приятен и для него можно уделить хоть малость, — сказал Максименко.
— Как кому..., — хотел было что-то говорить Никитич, но закашлялся, а тут застучал барабан на поверку, и мы тронулись к назначенному месту (летом бывает поверка на дворе и всем батальоном вместе).
— Первая рота, стройся! — закричали торопливо прибежавший дежурный офицер Журавский. (Первая рота, по особому распоряжению начальника войск, набиралась из заключенных, пробывших полсрока непорочно в батальоне; она пользовалась правом носить черные с красным кантом погоны, занимала вокруг батальона сторожевые посты, и посылались даже некоторые вестовыми в город). Рота скоро построилась, Журавский скомандовал: „направо, бегом марш!“ и рота побежала со двора.
— Что? Что такое? — послышались между заключенными шепотом вопросы.
— Два через забор перескочили, ушли, — отвечали очевидцы. — Не убежавших поверили, и мы отправились по казармам спать.
Часу в десятом ночи многие из заключенных уже спали богатырским сном, а некоторые поворачивались и шепотом говорили с соседями. Вдруг крик в спальной: „вставай, вставай, иди стройся!“ В отделении первого взвода, в сапогах и на опашку шинели, кричали ночные и дежурный унтер-офицер. Мы наскоро оделись, пошли выстроились, недоумевая для чего. Минуть через пять из канцелярии вышел ротный командир немного в растрепанном виде и немного
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под градусом — выпивши, и протянул обычным тоненьким протяжным голосом: — Слушайте мою лечь: из пятой лоты убежали сегодня два человека, чему пличина, велоятно, догадываетесь; кто не знает, тому я скажу потихоньку: неумение лотного луководить ввеленными ему солдатами. Это я сказал вам между плочим; что же я хочу вам сказать и зачем пли том в такой поздний час, так это вот что: пли том я хочу сказать вам и поладовать вас тем, что я сегодня отказался от пледлагаемого мне далеко выгодного места, и отказался только потому, что не хочу оставить вас силотами, котолые должны будут лазбежаться, как лазбегается пятая лота. Человек я, как вам уже известно, очень и очень клоткий, и умиление и любовь во мне не имеют гланиц для тех солдат, котолые слушают меня и слова мои плименяют к жизни своей. Не менее я и жесток для тех, котолые слушают слова мои и не исполняют их; такую сволочь, таких подлецов, таких негодяев я уподоблю, уподоблю... не знаю чему. Служу я здесь пятый год, завтлашний день за уселдную и левностную службу я буду в новом мундиле с эполетами капитана, и вы уже не будете титуловать меня „ваше благолодие", а заслуженным мною „ваше высокоблаголодие“. А что значит „ваше высокоблаголодие“, я вам сейчас же объясню, чтобы вы его не машинально говолили, а понимая. Что такое „благо“, из вас, я думаю, каждый понимает; слово „лодие“ плоисходит от слова „лодить“ плоизводить — ротный немного замялся и потом понес такую ерунду, что многие из заключенных начали почти вслух фыркать, смеяться и заглаживать это кашлем и сморканьем, а сам Лавров в заключение всего сказал: — Челт побели, не могу класнолечие вылаботать; идите спать, утло вечела мудленее будет. — Мы пошли по местам, а прославившийся ротный пошел из казармы. По уходе ротного, как дежурный унтер-офицер ни кричал, как ни уговаривал роту ложиться спать, но рота не могла уснуть до самой полуночи. Там кричат: „Торжествуйте, господа! Лавров капитан остается служить в батальоне и будет рождать высокое для нас благо". Там кричат: „Слушайте мою лечь: я клоток и смилен селдцем, я сына своего не пощадил" (в батальоне ходят слухи, будто бы Лавров дал своему восьмилетнему сыну
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15 ударов, и он вкорости помер. Начальник же батальона, в бытность мою, сыну своему закатил 15 ударов; били заключенные по всем правилам искусства во дворе батальона и через неделю отец с прискорбием благородной души снес его на кладбище.)
Ко мне пришел Жучков, ротный писарь, и сказал:
— Пойдем в канцелярию, я тебе покажу смирение и кротость нашего ротного. — Я пошел, и мы проверили за первый год поступления Лаврова ротным во вторую роту. В приказах оказалось за год, только по приказу, то есть властью начальника батальона, 4600 ударов, не считая того, сколько дал Лавров своею властью, а он, говорят, порол по три, по четыре человека в день; в роте же не было больше 122 человек и не менее 80. Человека три оказалось таких, которые в разное время выдержали по 700 ударов.
— Какова кротость? — сказал мне Жучков, указывая на счеты.
— Да, кротость не завидная. За то он, как видишь, и ночью покоя не имеет, бегает к нам, чтобы хоть как-нибудь уверить себя, что он действительно справедлив.
— Ну, ступай спать к черту со своей философией! У тебя все правы: „Что же, воля Божья“; нельзя против этого ничего сказать. Да этих кровопийц вешать надо! Да я и жив не буду, если по выходе из батальона не ухожу хоть одного медного лба (Жучков страшно был сердит на начальников батальона и сердит был за то, что и ему три десятка закатили за грубость с фельдфебелем и по этому случаю старался говорить против них).
С розысков первая рота пришла только на другой день после обеда. Вечером на прогулке мне Сашков (один из первой роты, больше других заключенных мне знакомый) рассказывал об убежавших и о том, как они гонялись за ними. — Выскочили мы, говорит, из двора, и по пять, по десять человек пустились бежать во все стороны. Мы побежали с фельдфебелем Сиволаповым за Придачу. Только выскочили на горку, смотрим: вниз, в болото бегут они; мы за ними, конечно; они увидели нас, сбросили с себя сапоги да дальше в болото. Мы тоже сапоги долой, за ними; они дальше — мы за ними. Вот уже сажень десять нам их поймать. „Стой!“ кричит Сиволапов. Мы остановились,
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фельдфебель прицелился из револьвера. Глядь — осечка, он в другой раз прицелился — опять осечка. Они уже выбираются на сухое место, шагов за пятьдесят от нас, бросили мундиры и направляются к реке; тут прибежали к нам еще человек двадцать и начальник батальона с ними. Начальник батальона кричит: „ребята, кто застрелит, крест вытребую, а если живьем приведет — 50 рублей от себя дам“. А они уж подштанники бросили и на берегу рубашки снимают. Пока это начальник нас оделял крестом, они подбежали к реке, и пошли вплавь на остров. „Раздевайся!“ кричит начальники батальона. Мы разделись, тоже вплавь пустились, человек с десять перебрались через реку, а они уж в чащу забрались. Мы, было, поткнулись за ними, но на нас так комары насели и так жалить начали, что мы сейчас же назад. „Оцепляй остров!“ кричит командир. Мы разбежались кругом острова. А остальная команда только часа два спустя на лодках перебралась.
— И вас все эти два часа комары бомбардировали? — спросил я.
— Молчи! — сказал Сашков. — Я, понимаешь, чуть с ума не сошел; так они меня добрали, что готов был хоть в огонь вскочить, лишь бы от них проклятых избавиться

— Да ты бы в воду залез, — сказал я Сашкову.
— Я и то этим спасся, — ответил Сашков, — забрался по шею в воду и стоял, пока одежу принесли.
— Ну и что же, когда перебрались, все солдаты пошли в чащу?
— Какой тебе! Там болотина невылазная; так в цепи и простояли целую ночь, а утром пошли лазить. Лазили, лазили нет. Начальник батальона приказал собак привести; начали искать с собаками — тоже нет. Как провалились, черти; ну так и вернулись с пустыми руками; должно быть, вплавь через Дон пошли. Тут, сейчас же за островом Дон.
— И широкий? — спросил я.
— Да, пожалуй, шагов двести будет, — сказал Сашков. — Что это Никитича не видно сегодня? — кончивши рассказ о поисках, спросил он.
— Да его опять в лазарет положили.
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— Как, разве заболел?
— Да он и не выздоравливал, он ведь только бодрится; а сегодня я был у него, так он, бедняжечка, поднялся с койки, хотел, было, ко мне подойти, да сразу же зашатался и опять повалился на койку. „Нет“, — говорит, „брат, должно быть скоро к прародителям", а сам смеется, такой чудак.
— А завтра его опять вести на суд, — сказал Сашков.
— Как на суд, ты от кого это слышал? — спросил я.
— Да литограф говорил, что в приказе на сегодня литографировали.
— Вот тебе и на, — сказал я, — опять должно 3 года батальона и 4 месяца одиночки нагорит. Да впрочем, ему все равно. Уж ему скоро, должно быть, конец. Сегодня он мне показал за трубою, куда он плюет, так просто лужа крови, да черная. Чахотка, должно быть открылась.
— Да как же на комиссии у него не признали чахотки? — спросил Сашков.
— А черт их знает, что уже они хотят из него сделать. Верно, кровь уж его очень им нравится. — Сашков вздохнул.
— Скажи ты мне, пожалуйста, что он хочет выиграть тем, что отказывается служить? Неужели он думает, что плетью обух можно перешибить? Ну, куда нам против них; ведь у них сила, а мы все равно, что комары.
— Не знаю, брат, что и сказать тебе на это, разве только то, что другой раз и сила с комаром ничего не поделает. Вот как ваше дело на поисках; комары и не большие, а все-таки тебя загнали по шею в воду, — сказал я Сашкову.
— Ну, там дело другого рода, там было их много, а попади он один, то его только хлопнуть и он готов, — ответил Сашков.
— А почем мы знаем, Сашков, может быть и таких комаров много, как Никитич, да и несомненно много; ведь должны же когда-нибудь оправдаться слова пророков, что будет время, когда мечи перекуют на серпы и оружие на орала.
— Так-то оно так, до почему-то другие помалчивают? — сказал с глубоким вздохом Сашков.
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— И другие не помалчивают; жужжат, брат, теперь уже тысячи о том, за что умирает Никитич.
— Да жужжат-то, может быть, и много, да мало идут так, как Никитич; и мы с тобою жужжим, а коснись что, то и в кусты.
— Ничего, брат Сашков, будет время, Господь даст, наберемся и мы с тобой духу и пойдем по той же дорожке, а, может, Господь устроит так, что многим и не придется идти. Ведь наше правительство нельзя же сравнить с теми, которые были до Христова рождения. Тогда потребовалось много жертв, чтобы доказать справедливость Христа, а теперь, может быть, жужжаньем возьмут. Тогда надо было не один дух Христа отстоять, а и плоть его, а теперь только приходится дух его вводить в жизнь. Тут больше и нужно духовных жертв, которыми и являемся мы с тобой. Господь поможет, все устроится, не горюй, Сашков, и верь святому евангелию, которое говорит: „Где будут трупы, там соберутся и орлы". Трупы есть, Господь и орлов пошлет. Что ни делается — все к лучшему.
— Так-то оно так, — сказал Сашков, — да все же жаль, ведь человек погибает.
— А этих тебе не жаль, которые, может быть, и сегодня на комарах и голые и голодные лежат где-нибудь и думают, быть может, в воде: Господи! да когда же эти муки кончатся.
— Ну, этим-то поделом, — сказал Сашков.
— Нет, Сашков, не говори ты так; если бы ты мог вникнуть в ту причину, которая побуждает делать людей всякие злодеяния, то ты бы увидал, что эти люди меньше виноваты, чем те, которые едят и веселятся на показ нам. Помнишь, в евангелии сказано: „Горе миру от соблазнов, но лучше бы и не родиться тому, чрез кого соблазны приходят“, а приходят они не через этих людей, которым, ты говоришь, поделом.
— О чем это беседуете? — спросил подошедший к нам компанеец, — не думаете ли и вы бежать? — Тр-р-р-р трах-трах, застучал барабан, и мы разошлись.
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VIII.
Смотр.
После репетиции здорованья с генералом, произведенной офицером, прошел уже чуть не целый год, а о генерале только слышно было на словесности, когда спрашивали: „Кто у тебя бригадный командир?" Наконец, в августе 1894 года приказом начальника батальона было поведано готовиться к генеральскому смотру.
На другой день после приказа в казарме происходила страшная суета. Духовая музыка, находящаяся под управлением Лаврова, разучала, или скорее всего, повторяла разученный встречный марш и гудела так, что даже слышно ничего не было в казарме. Из казармы выносили койки и тюфяки, тюфяки выколачивали на дворе палками; в казарму носили песок и готовились мыть полы. С офицерского двора вошли во двор батальона два конвойных солдатика и один унтер-офицер и подошли к крыльцу больницы. Унтер-офицер пошел в комнату дежурного офицера, и через пять минут дежурный офицер пошел в больницу, в скорости вышел оттуда и, сказав что-то конвойному, пошел на офицерский двор.
— Должно быть, за Никитичем пришли, — указывая на стоявший у больницы конвой, сказал мне выколачивающий тюфяк Тихонов.
— Должно быть, — сказал я, и почувствовал, что сердце сжалось. Вскоре возвратился офицер, взял конвой и пошел в больницу, а через полчаса вытащили оттуда упирающегося Никитича. Тащили его два конвойных солдатика, а сзади шел дежурный офицер, обратившись к которому Никитич громко говорил: „Да посудите же сами, г-н офицер, не могу же я идти семь верст с больной грудью. Офицер что-то сказал конвою, не обратив внимания на заявление. Никитич вдруг выправился, рванулся из рук солдат и крикнул:
— Не пойду я! Я сказал, что не моту идти; нет лошади в батальоне, пусть Буров на себе везет, если уж ему так хочется судить меня.
Один из конвойных солдатиков размахнулся и ударил Никитича прикладом в правый бок, Никитич застонал, ухватился за приклад, который с силой выдернул солдат, и
— 50 —
остановился, посматривая на дежурного офицера, который приказал солдатам отдать ружья унтер-офицеру и тащить Никитича. Солдаты сдали ружья и взялись за Никитича, но Никитич больше не сопротивлялся, положил одну руку на плечи одного солдатика, другую на другого, в роде как бы обнял их, и быстрыми, насильно твердыми шагами пошел из батальонного двора, а нас с Тихоновым позвали мыть полы.
Мыть полы, хоть и для генеральского смотра, далеко лучше, чем сидеть, сложа руки, на словесности и выслушивать однотонные и однообразные вопросы: „Что такое есть солдат?“ Тут происходит суета, в которой чувствуется, что ты что-то делаешь, и что после этого дела будет и светлее и свежее в казарме. Особенно хорошо бывает, если на твою долю выпадает работа ходить с чайником воды и поливать из него пол, на котором выводишь разные геометрические узоры; не дурно также и тому, который посыпает пол песком, вроде сеяльщика на ниве; я особенно любил эту работу, она мне многое радостное напоминала. На этот раз работа эта не выпала на мою долю, и потому пришлось растирать песок. Эта работа немного трудновата тем, что приходится лазить на коленях, в который въедается сильно песок, но сегодня я так был взволнован и так был занят мыслью о Никитиче, что тер до самого вечера, не чувствуя даже того, что из колен начала сочиться кровь пополам с грязью. К вечеру полы были вымыты, койки и тюфяки вынесены, и заключенные, умывшись, вышли на прогулку. Никитич уже был приведен из суда и не положен в больницу, откуда был взят, а посажен в карцер до особого распоряжения. Ему в третий раз было прибавлено три года батальона и четыре месяца одиночного заключения, из которого он не выходил уже 10 месяцев.
— Ну, что тебя дорогой не били еще? — спросил я Никитича, когда он выглянул в окно.
Никитич засмеялся. — Что ты, одурел, да кто меня посмеет тронуть? — как бы гордо сказал Никитич.
У меня сжалось сердце. — Да как же, тебя ведь здесь ударил один конвойный в бок прикладом.
Никитич еще шире засмеялся. — Да как он меня ударил? Он только размахнулся, я сразу же ухватили его за
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приклад. Что я дурак, что ли, что позволю кому-нибудь ударить себя. Зато, брат, дорогой этот парень оказался таким, какого я и не ожидал встретить в нем. Понимаешь, он чуть не плакал, бедный, когда я останавливался и кашлял; а раз я плюнул, он увидел, что в мокроте кровь, так он, бедняга, побледнел, остановился и унтер-офицеру показывает: „Смотрите, говорит, кровь, кровью кашляет“, а в лагерях, понимаешь, принес мне кипятку, заварил чаю, принес трехкопеечную булку и три куска сахару. Я кусочек тебе принес, хватай! — И Никитич выкинул мне кусок пиленого сахару. — А когда оттудова пошли и он увидел, что я не могу идти и на каждом шагу закашливаюсь, он стал просить унтер-офицера, чтобы нанять извозчика. „У меня, говорит, есть рубль, мне мать послала, а вакса есть, чай, сахар есть; на что, говорит, он мне"; а когда я стал уговаривать его не тратить рубля и уверять, что сам дойду, так он и слушать не хотел и поставил на своем. Унтер-офицер позволил.
Когда мне рассказал Никитич про солдатика, то и мне, несмотря на то, что я его бил целый день мысленно на всякие манеры, как собаку, стало почему-то жалко солдатика, и я сказал Никитичу: „Славный, брат, простой русский народ".
— Молчи! — махнул рукой Никитич и так закашлялся, что отступил от окна, и из карцера был слышен беспрерывный кашель и плевки; потом кашель утих. Никитич выглянул в окно, вытирая рукавом мундира впалые глаза, и продолжал говорить: — В них, брат, только ума мало, а сердце мягче воска. Да и умники наши, гг. офицеры, тоже не так жестоки, как мы с тобой об них думаем. Дисциплина, вот что их губит, а сами они тоже добряки.
Я хотел что-то возражать Никитичу насчет умников, но Никитич махнул рукой и сквозь кашель сказал: — Ну, иди прочь, я лягу, не могу стоять, сильно грудь теснит. — Я прошелся шагов десять, остановился, стал слушать. Никитич в карцере поминутно кашлял и плевал. Застучал барабан на поверку.
На другой день рота была занята чисткой трех сроков обмундировки, ранцев, ремней, сапог и воронением блях к поясам. На третий день, в 8 часов утра все заключенные
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и унтер-офицеры были одеты в первый срок одежды и построены во дворе батальона, в отдельности по-ротно в две шеренги и осмотрены ротным командиром. В 9 часов в полной парадной форме вышел начальник батальона скорыми, широкими, твердыми шагами, подошел к каждой построенной роте, поздоровался, осмотрел обмундировку и приказал музыкантам сыграть встречный марш. Музыканты сыграли встречу, начальник батальона приказал ротным провести роты церемониальным маршем. Все было исполнено хорошо, и начальник остался доволен, солдатам заключенным сказал: „молодцы", ротным — „спасибо" и унтер-офицерам тоже „спасибо".
В 10 часов растворились батальонные ворота, и во двор въехали два экипажа, в одном из которых сидел молодой щеголеватый красивый адъютант генерала в чине штабс-капитана, а в другом, из которого сейчас же по приезде выскочил седенький, маленький, худощавый человек, со вставными зубами и заткнутыми ватой большими ушами, с большими эполетами на маленьких плечах, в длинных сапогах с широкими носками, более похожий на петушка королька, чем на генерала, а в действительности это были генерал. Полковник, увидев генерала, прогремел батальону: „Смирно!", обнажил шашку, взял по-кавалерийски на караул, скоро, твердыми шагами, не сводя глаз с генерала, подошел с рапортом, после которого вручил генералу лист какой-то таинственной бумаги, свернутой в осьмушку, и отступил шаг влево. Генерал передал бумагу адъютанту и скорыми дробненькими шажками направился к нам. Музыка заиграла встречный марш.
— Г. капельмейстер, обратите внимание на ноги музыкантов, — кричал тоненьким голоском генерал. (Музыканты такт отбивали носком правой ноги, что генералу показалось вольностью). Музыканты кончили, генерал выправился и, надуваясь, хотел, было, подобно здоровому, горластому полковнику, прогреметь: „Здорово, батальон!" но прогремел бедняга так, что в средине слова „батальон" закашлялся, поперхнулся и чуть слышно пропищал остальные звуки. Батальон прогремел: „Здравия желаем вашему превосходительству".
— Отрывистей, отрывистей надо здороваться, — пропищал генерал и, улыбаясь, обратился к правофланговому старшему
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унтер-офицеру, бывшему в турецкую кампанию на войне и заслужившему на ней три степени георгиевских крестов.
— Ну, что, турка опять пойдешь крошить, когда понадобится?
— Рад стараться, ваше превосходительство! — ответил с достоинством заслуженный унтер-офицер.
— Знаю, знаю, что постараешься; в разведчиках — гений и в бою — молодец, — сказал генерал следовавшему за ним полковнику. Полковник приложил руку к головному убору.
— Грудь-то, грудь — крепость, право, — проходя по шеренге, остановился генерал около одного заключенного. — Как думаешь, солдатик, турка можешь удержать на штыке? — допрашивал генерал грудистого солдата.
— Три не сорвутся, ваше превосходительство! — ответил солдатик.
— Молодец! Вижу, что можешь постоять за отечество.
— Рад стараться, ваше превосходительство.
— За что пришел в батальон?
— За кражу, ваше превосходительство.
Генерал недоумевающе пожал плечами.
— Такой молодец и попал за кражу?
— Виноват, ваше превосходительство.
— Ты за что попал? — обратился он к другому солдатику с бледным, интеллигентным лицом.
— За вымогательство денег у нижних чинов, ваше превосходительство, — ответило интеллигентное лицо, бывшее в К-м полку вольноопределяющимся.
Генерал пошел дальше.
— Смотрите, смотрите на меня, — говорил генерал солдатам, проходя мимо них, — ведь я не часто у вас бываю, а в календаре или по газетному листку того не увидите.
— Ты за что? Да смотрите же, наконец, на меня! — остановился, выправился и, расставив руки, пропищал генерал плачевным тоном: — Ведь я не часто у вас бываю.
— За побег, ваше превосходительство, — ответил третий спрошенный.
Но генерал уже не слушал его, проходил дальше, смотрел солдата и через пять — шесть человек просил их смотреть на него и повторял, что в календарях того не увидят. Прошедши все роты, генерал приказал пропустить
— 54 —
батальон церемониальным маршем, и смотр кончился. Генерал смотром остался доволен, пожал полковнику руку, гг. офицерам сказал спасибо. Нас развели по казармам, а генерал, полковник, адъютант и дежурный по батальону офицер пошли осматривать карцера, больницу и хозяйство батальона. Обед в этот день в батальоне был на славу: щи жирные, каша, масленная не щами, а жиром, говядина не синяя, как обыкновенно бывает, а с жирком, коричневая, и порции побольше обыкновенных. И по этому случаю заключенные тоже остались очень довольны смотром. После обеда полковник не велел ничем заниматься, и заключенные на задних рядах во всяких видах представляли генерала, оскорбленного тем, что на него мало смотрели солдаты. Я с Смирновым и Тихоновым почти до вечера проходил мимо карцеров и проговорил с Никитичем, который рассказал нам, как обошелся с ним генерал и о чем говорили.
— Пришел, — говорит — генерал в карцера, дошел до моей камеры; полковник сказал, что здесь сижу я. Генерал заглянул в дырочку и не велел отворять камеру, но отошел, вернулся и велел отворить. Я сидел на койке и не встал, заявив генералу, что по слабости здоровья стоять не могу.
— Ничего, ничего, — сказал генерал, — сиди. Я зашел к тебе спросить, неужели ты думаешь своим упорством, не основанным ни на чем, изменить государственный строй, который освящается самим Богом? — сказал генерал.
— Подобная мысль мне пока не приходила в голову, генерал, — ответил Никитич.
Генерал, вероятно, обидевшись тем, что Никитич не говорит ему „ваше превосходительство", велел отрекомендовать себя. Полковник сказал Никитичу, с кем они имеет дело, то есть ведет разговор.
Никитич сказал, как принято, — „очень приятно" и чего-то улыбнулся, что, конечно, не принято при представлении превосходящих.
Генерал спросил Никитича, отчего они улыбнулся.
— Да так себе, ответил Никитич, мне вспомнился один анекдот по поводу превосходительства.
— Так чего же ты не хочешь служить? — спросил генерал, пришедший слушать не глупые анекдоты.
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— Я не не хочу служить, генерал, а не могу.
Генерал покраснел от гнева.
— To-есть, как это „не могу?" Миллионы могут, а ты один не можешь?
— Да, пока один, но, думаю, будет время и ваши дети скажут „не могу“, и думаю, что скажут „не могу" не потому, что война невыгодное ремесло, — Бог их выведет из этого недоразумения, а скажут „не могу" потому, что „не могу убить человека, которому жизнь дорога так же, как и мне".

— А-а-а! так ты вот чего хочешь, — презрительно улыбаясь, сказал генерал: — послужить примером детям нашим.
— И этого я не думаю, генерал, потому что не считаю самого человека за нечто самостоятельное.
— Так чего же ты хочешь, наконец, и чего же ты не хочешь служить, тем более, что не считаешь себя самостоятельным? — насмешливо улыбаясь, спрашивал генерал.

— Относительно несамостоятельности вы, генерал, не понимаете меня, а доказывать вам это я и не могу от слабости, да и вам не будет времени слушать меня. Что же касается вашего вопроса, чего я не хочу, то я только одно хочу, чтобы в жизни моей совесть моя не могла идти в разрез с призванием и влечением души.
— И не тяготишься последствиями твоего призвания? — сделав серьезное лицо, спросил генерал.
— Чтобы не было мне тяжело, сказать этого я не могу, но причиной этому не последствия, — только мог выговорить Никитич и так закашлялся, и так хлынула у него кровь горлом, что генерал испуганно выскочил из карцера и приказал запереть его.
В коридоре карцеров, говорили уборщики, генерал сказал полковнику, чтобы тот был снисходительней к Никитичу и чтобы его положить в больницу.
IX.
В больнице.
Вскоре после генеральского смотра и третьего батальонного суда над Никитичем, его перевели в больницу, в отдельную комнатку и заперли на замок, куда мне очень редко и под страхом приходилось пробираться для свиданья с ним.
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Земляк мой, унтер-офицер, ходил не часто в караул к больнице, в неделю или две — раз. В одно из воскресений, когда мой земляк был в карауле у больницы, после обедни я прихожу к нему и прошу, чтобы он пустил меня к Никитичу. Он сперва долго молчал, потом, как бы извиняясь, сказал: „ведь ты знаешь, кто сегодня дежурный офицер? Посуди сам: как я тебя пущу?“ (Дежурный офицер был какой-то странный человек, всегда щегольски одетый, живой, веселый, издалека для глаза заключенного он казался зверь зверем, да и на самом деле он спуску не давал заключенным. Ни один проступок, замеченный им, никогда не оставался без наказания. Но в самую сильную минуту жестокости, если присмотреться к его глазам, то увидишь, что это у него вся злоба напускная, для форсу, а того злобного огонька, что горит у святого Лаврова, и в помине нет, а так дурь одна напускная.)
— Ну что же, я скажу, что ключи взял сам, когда ты ушел в дальний коридор больницы и за последствия отвечу. Да вероятно он и не знает, что Никитича запирают.
— Ну, бери ключи, — сказал он, — да смотри, долго не будь.
Я ушел к Никитичу. При моем входе Никитич с усилием повернул голову и улыбнулся, ничуть не удивляясь, что я пришел в затворенную каморку, словно это так и должно было быть.
— Ты чего улыбаешься? — спросил я.
— Да вспомнил стих Некрасова; он его точно мне написал, знаешь: „Не горюй так безумно над ним“ — и Никитич прочитали немного. — Ты уж, брат, извини, я его не кончаю: у меня сегодня открылась громадная способность думать, а говорить и читать нет никаких сил. Сегодня опять полтаза крови вынесли, — он улыбнулся и сморщил нос, словно все еще видел эту кровь; — черная, печенями, прямо мерзость.
— Будешь сало есть? — перешел он вдруг на насущное.
— А ты где его взял?
— Да мне одна знакомая благодетельствует. Эх ты, дурак! Чего ко мне не ходишь, посмотри, что у меня есть, — и он с усилием приподнял голову с подушки, придерживая последнюю руками. Я увидел яблоки, лимоны, фамильный чай и белый хлеб, а в довершение всего огромный кусок сала.
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— Доставай да режь, я с тобою тоже поем.
Я достал, и мы стали есть. Вдруг дверь в коридоре с громом отворилась, послышался звонок, быстрые и громкие шаги. Все это доказывало появление дежурного офицера. У меня душа в пятки ускочила, и сало на губах застыло. Никитич, всегда земляного цвета, побледнел, и голубые его глаза вовсе побелели. А шаги дежурного офицера все ближе и ближе и прямо направляются к дверям Никитича.
— Лезь под койку, оболтус! — схватил меня быстро за руку и рванул Никитич, — чего стоишь?
Я с размаху завалился под койку, прикрылся одеялом, висевшим с койки до полу, а Никитич задвигал стулом, чтобы скрыть произведенный шум.
Вдруг слышим: — почему отперта дверь?
Дежурный испугался, удушенным голосом ответил: — Сейчас до ветру выпускал, ваше благородие.
— А если выпускал, сам должен за ним следовать. Смотри, погоны на вашем брате не больно крепко сидят! — добавил мягче офицер, видимо довольный, что нагнал страх на унтер-офицера, и растворил к Никитичу дверь настежь и крикнул: — Живой?
— Видите, что смотрю, — ответил Никитич.
Зная Никитича за грубого и непочтительного, он повернулся и ушел. Я пролежал минут пять в своем заключении, пока захлопнулась выходная дверь, и вылез из-под койки.

— Ну, моли Бога, что я нездоров, а то бы я тебе засыпал! — сказал Никитич.
Я, недоумевая, посмотрел на него: — за что?
— Кого ты испугался? Этого самодура? Да если бы я был на твоем месте, я бы ему, сукину сыну, морду побил, я бы ему сказал: не ходи сюда, ты нарушаешь спокойствие больного. А сало да хлеб где? — прибавили он, погодя.
Я говорю: — я съел.
Никитич видимо готов был покатиться со смеху, но больная грудь мешала, и он хрипло и с трудом смеясь, отвернулся и махнул рукой: — Ну, брат, я тебе за это все прощаю, это хуже всякой пощечины — спрятаться и сало есть! Там под койкой и съел?
Я ответил утвердительно. Он опять засмеялся. Я все
— 58 —
время старался не смеяться, чтобы не возбудить еще сильнейшего в нем смеха, а это для него было трудно. Погодя вошел унтер-офицер и засмеялся. Никитич указал глазами на сало: хочешь? Тот отрезал и мы все принялись есть. Никитич распорядился, чтобы принесли кипятку, и принесшему его тоже дал сала. Мы до самого вечера не расставались и болтали о пустяках: о Лаврове, Лысоковском (дежурный офицер) и много смеялись. На следующее воскресенье унтер-офицер был тот же и офицер тот же, но сильное желание видеть Никитича преодолело, и я решил идти и уже более не прятаться под койку, а хорошенько посчитаться с офицером, если он меня застанет тут. Только мы сели, снова захлопала дверь, зазвенел звонок и с шумом и громом влетел дежурный офицер и прямо к Никитичу. Из предосторожности унтер-офицер запер нас на замок. Я встал решительно и отошел к столу; душа все-таки ускочила в пятки, и я бессознательно взял полотенце и таз, и принялся мыть. Лысоковский быстро распахнул дверь, глянул и запер. Никитич, смотревший до сих пор на меня испуганно, недоумевающе произнес: — Нет, брат, тебе видно не судьба быть пороту.
На этот раз угощения не было никакого, кроме чаю, и мы пробеседовали с ним до вечера. Никитич предложил мне курить. Я согласился и спросил, где он взял.
— Ну, ладно, после узнаешь; вон бери у Пантюхи в кармане, — и он указал на икону Пантелеймона. Я закурил. Папироса была набита хорошим табаком.
— Откудова ты взял такую папиросу? — затянувшись, повторил я свой вопрос.
— Да мне, брат, последнее время тащат оттудова, откудова и не ожидаешь (на этот раз Никитичу было легче). Вчера приходят ко мне сыновья начальника батальона, кадеты, сидели здесь у меня долго и угощали папиросами.
— О чем же вы здесь говорили? — спросил я.
— Да говорили о многом.
— А именно?
— Спрашивали меня, отчего я болен.
— Ну и что же ты им сказал?
— Сказал, конечно, что от сиденья в карцере.
— Ну, а потом еще что говорили?
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— Говорили о военной службе, о ее влиянии на молодежь; рассказывал я им, откудова получился такой грубый и нечеловеколюбивый характер ихнего отца.
— Ну, и что же они тебе на это говорят? — спросил я.
Никитич, как бы рассердившись, сказал: — Черт их знает, чему там их в этих корпусах и учат, молчат и больше ничего, не возражают и не соглашаются; я им говорю о таких вещах, которые когда-то всю душу мою захватывали, а они предлагают мне папиросы.
Я хотел еще что-то спросить относительно кадетов, но Никитич махнул рукой и сказал: — Брось ты говорить об этих людях. Лучше давай поговорим о другом; ты знаешь, завтра меня опять назначают на комиссию; в этот раз, вероятно, признают неспособным к службе, тогда, значит, переведут в тюрьму, и нам, вероятно, больше не придется увидаться.
— Почему же ты так думаешь? может быть и увидимся; может быть, прошение В. Г. и принесет хорошие результаты. (Последнее время жизни Никитича в батальоне посещал и старался улучшить его положение один воронежский помещик В. Г. Чертков; он написал о нем просьбу государю).
Никитич улыбнулся. — Какие там хорошие, какие бы они ни были, ведь они же не могут дополнить сгнивших легких, а без этого всякие результаты для меня не имеют никакого значения. Впрочем, я это так себе сказал. Я не захотел бы теперь последнего результата, так я утомился жить и так ясно вижу бессмертие души и даже тела, что предпочитаю сейчас умереть и встать тогда, когда будет достигнут мой идеал. В том же, что идеал тот, к которому я стремлюсь, будет достигнут, в этом я тоже не сомневаюсь. Господь поможет — и со временем и ты не усомнишься, а сейчас пока служи. Знай только одно, друг, всякая цель, к которой ты будешь стремиться, цель не твоя, а пославшего тебя сюда Бога — и ты никогда не считай себя героем, хотя бы и достиг цели. Это дело Бога, ему и слава, а ты только орудие.
Проговоривши на эту тему до вечера, я отправился от Никитича с полнехонькой головой разнообразных мыслей. Ночью я, будучи дневальным, долго не спал; все думал о том, каким бы образом завтра же залечь в больницу, где
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удобнее было бы видеться с Никитичем и наговориться, как говорится, досыта. Для того же, чтобы попасть в больницу, нужно быть больному или суметь сделать болезнь, или сделать такую рожу, чтобы показывала болезнь. Я не был болен, делать болезнь не хватало духа, подумал корчить рожу, нарочно проходил целую ночь дневальным, не будивши смены, утром доложил своему непосредственному начальнику младшему унтер-офицеру о болезни ног, отделенный доложил взводному, взводный — фельдфебелю, фельдфебель призвал меня в канцелярию, куда я пришел так искусно и с такой рожей, что фельдфебель ничуть не усомнился в моей болезни и не выговаривал, как это обыкновенно бывает, записал меня в книгу больных, до девяти часов я провел на задних рядах и курил махорку папироска за папироской, в надежде вызвать сильное биение сердца и бледность. В десять часов я отправился к доктору. Больных пришло в этот день порядочно; доктор, старичок, пришел чего-то рассеян, наскоро стал осматривать больных, из которых некоторым советовал вытирать холодною водою грудь, некоторым давал сало со скипидаром, некоторых записывал в лазарет, дошла очередь до меня, я подошел как бы больными ногами, доктор, не спросивши даже, чем я болен, приказал мне высунуть язык. Я высунул язык по возможности больше, чтобы угодить доктору. Доктор посмотрел язык и стал приказывать фельдшеру дать мне прием хинина.
— У меня больные ноги, ваше превосходительство (старик доктор любил, чтобы его титуловали „превосходительство", хотя был в чине полковника).
— А, ноги! — обратился опять ко мне доктор с веселым выражением лица, — покажи-ка мне ноги.
Я раздел до колени ноги и сказал, что боль чувствую в костях. Доктор нашел ревматизм и положил меня в лазарет на порцию 1-ой ординации. Достигши результата, я выскочил из приемной, забывши роль, но благодаря тому, что доктор не смотрел на меня, был не замечен. Через час я уже лежал на больничной койке в ближайшей каюте к Никитичу, а Никитич, уже зная, что я объегорил, радовался. В обед Никитича повели на комиссию, а вечером привели
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признанного комиссией негодным к употреблению в военной службе. В ночь, когда я надеялся поговорить досыта, нам видеться не пришлось. В карауле был строгий и сердитый на Никитича унтер-офицер. На другой день утром, 5 января 1893 года, Никитича отправили из лазарета в гражданскую тюрьму, где он и скончался на руках одного арестанта Середы. Я же остался в лазарете и наблюдал за больными, которых было человек до 30-ти, и из них которых было человек пять умеющих корчить рожи и называть доктора превосходительством, человек пять, пьющих табак перед осмотром доктора, человека три, ходящих на руках для биения сердца, тоже перед приходом доктора, а остальные были действительно больные, некоторые от побоев, а некоторые от чрезмерного беганья, и лечение было сало со скипидаром, хинин, йод и мышьяк. Аптека не была богата лекарствами.
Один раз в обед в больницу привели бледного, с дикими глазами, улыбающегося солдатика. Дежурный офицер посылает за врачом; приходит врач, дежурный докладывает ему, что солдатик напился пьян и не хочет сказать, где взял водку; его надо выпороть, а комплекция не надежна, и офицер попросил доктора освидетельствовать пьяного, можно ли его пороть. Доктор рассержен был тем, что его побеспокоили из-за таких пустяков, стал осматривать больного и нашел, что легонько можно дать 30, но не больше. Солдатику дали 30 ударов, посадили в карцер; на другой день он опять оказался пьяным, на третий тоже, на четвертый оказался буйным сумасшедшим и отправлен в дом умалишенных, откудова не возвращался.
Я вышел из больницы на 11-ые сутки и стал продолжать свое педагогическое занятие с неграмотными заключенными.
X.
Юбилейные праздники.
28-го января я получили письмо от г-жи Р., в котором она уведомляла, что Никитич скончался 24-го января в полном сознании. Известие это меня в ту минуту, когда я читал письмо, нисколько не поразило. Я был подготовлен тем, что всякий день другого известия не ожидал. Все же
— 62 —
те, — кому я читал это письмо из заключенных, с ужасом смотрели на меня и спрашивали: да отчего же он помер? В один день по всему батальону разнеслась весть, что Никитич помер, и меня на задних рядах положительно осаждали расспросами, когда помер, в какие часы помер, как помер, был ли у него кто-нибудь из родных, когда он умирал. Рассказывая, что знал из письма Р., и видевши волнение заключенных, я так заразился, что сел и, вместо ответов, плакал как ребенок навзрыд. Слезы все сильнее давили мою грудь и довели до того, что я почти бессознательно закричал: — Становись перед ним на колени, украшай его кудри венком! — Человека три, сидевшие около меня, тоже плакали; когда я увидел, что не я один плачу, мне стало легче. Я перестал плакать, прочитал стишок Некрасова, который управился выучить наизусть из доставленной из офицерской библиотеки книги Некрасова.
Горский прослушал стих и сказал, что стих этот поют и что он постарается положить его на ноты и разучить. Недели через две стих на задних рядах тихонько распевался в три голоса. Стих всегда пелся с таким чувством поющих, что сколько бы ни было заключенных, все в это время останавливались, как окаменелые, и на задних рядах в это время становилась полная тишина. Через месяц уже его многие пели, хоть не так, как Горский, но все-таки пели сносно. Прошла зима, прошла и половина лета, стих все пелся и пелся, и Никитич стал в батальоне известнее, чем тогда, когда мучился в карцерах.
Не помню, какого числа было отдано в приказе, чтобы готовиться к празднику в честь 25-летнего существования батальона. Приготовления к этому празднику ничем не выделялись от других приготовлений к праздникам. Так же мылись полы, так же репетировалась музыка, так же получалась второго срока одежда, перечищалась, чистились ремни, воронились бляхи. На этот праздник в приказе говорилось об усиленной порции обеда, после которого заключенным разрешалось во дворе батальона петь песни и танцевать под музыку, которая будет играть на офицерском дворе, последнее разрешение, т. е. петь и танцевать, в такой восторг привело заключенных, что у некоторых танцоров при чтении приказа
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задрожали поджилки, а у песенников защекотало в горле и они начали откашливаться.
На другой день был праздник; сходили к обедне, на которой А. Буров всех заключенных поразил своим усердным молением. После обедни половником П. была сказана речь к заключенным; П. желал заключенным так беспорочно служить, как беспорочно просуществовало учреждение, в честь которого мы сегодня празднуем. После обеда заключенные прежде всего отправились на задние ряды, покурили и сгруппировались песельники к песельникам, а танцоры к танцорам. Музыканты с вычищенными трубами ушли уже на офицерский двор. Часа через три после обеда двор заключенных походил на дом умалишенных: некоторые до того довели искусство русского танца, что становились на руки и в воздухе выбивали трепака нога об ногу; певцы орали всякий свою и понять положительно ничего нельзя было. Не лучше было и на офицерском дворе; там дошло до того, что музыка играла венгерский марш, а офицеры со своими женами тянули „Дубинушку", или музыканты играли „Невозвратное время", a певчие пели, что „у попа была собака", словом сказать, было то, что называют не разбери — бери. Часам к пяти вечера все как будто поутомилось и стало затихать. Около стены офицерского двора собралась порядочная кучка заключенных из певцов и танцоров. Посреди этой кучки стоял Горский, Горлов и Компаниец и в три голоса пели: „Не рыдай так безумно над ним". Во время пения Горского на офицерском дворе тоже было тихо, музыка не играла, не было слышно и пения. Когда Горский кончил петь, ворота с офицерского двора отворились и во двор батальона вошли офицеры и дамы и подошли к кучке заключенных, и один из офицеров сказал Горскому, чтобы тот повторил спетое. Горский сперва как будто сробел, но, как талантливый певец, скоро оправился и запел. Жаль, что я не могу описать того впечатления, которое производило трио на гг. офицеров, дам и заключенных. Скажу только, что тишина была страшная, глаза всех были устремлены на Горского; высокая нота спирала дух в груди. Взгляд Горского при тех словах, которыми он хотел сильнее бить по сердцам слушателей, пронизывал действительно насквозь. Кончив пение, Горский,
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как артист, поклонился в сторону господ офицеров, которых просили дамы заставить Горского еще что-нибудь спеть; офицеры стали заставлять, и Горский спел в один голос из Надсона, после чего не стали просить петь, а подошли к другой кучке, где набиралась мазурка. Один из смелых еврейчиков с самой утонченной вежливостью подошел к жене полковника и пригласил ее на мазурку. Полковница изъявила согласие и послала сказать, чтобы сыграли польку-мазурку. Мазурка вышла отлично; в кадрили были заняты заключенными уже все дамы. После танцев, по правилам вежливости, дамы позволяли жать себе руки заключенным и с игривыми улыбками рассаживались по скамеечкам, устроенным по подстенкам во дворе батальона. Музыка играла, танцы во дворе батальона продолжались с час или больше; все были веселы, заключенные сияли от счастья.
Наконец, музыка затихла, со двора батальона некоторые музыканты вышли и пошли на задние ряды оправиться; все было тихо. Вдруг на одном корнете один из отпетых заключенных, но хороший музыкант Цыганков, затянул похоронный марш. Везде засуетились офицеры, и дамы побежали в офицерский двор. Через пять минут Цыганкова повели в карцер. Музыканты играли без корнета много хуже; все как бы отрезвилось и задумалось, до 9 часов было скучно, и везде только и было слышно: „вот так Цыганков, вот так отличную штуку выкинул“.
В 9 часов на поверку и спать.
На другой день как в заключенных, так и в господах офицерах была заметна перемена; заключенные, гордясь тем, что им пришлось танцевать с женами гг. офицеров, были смелее, а гг. офицеры, чувствуя, что это позволение, т. е. происшествие, было как бы слишком... конфузились перед заключенными. Вечером было в приказе Цыганкова на 7 суток под арест за своевольную игру, а мне получить свою одежду и готовиться выходить из заключения.
Вскоре после моего выхода, в батальон поступили 24 человека сразу за такое же преступление, за которое умер Никитич, а из кадетского корпуса уволился не захотевший кончать курс сын полковника.
—————
Date: 14 февраля 2016.
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